Я не скажу, что в ней  отрада, 
                              Что память эта мне легка,
Но мне свое исполнить надо, 
Чтоб в даль глядеть наверняка.

А.   Твардовский.

Ю.  С о к о л о в
СЕМНАДЦАТЬ    ЛЕТ    КОШМАРА
/хроника одной жизни/

Хотелось, чтобы все происходившее было во сне. Хотелось проснуться и хоть немного отдохнуть от этого дикого, черного кошмара.

- 1968 год -
Тут ни убавить, ни прибавить – 
Так это было на земле
А.Твардовский.

ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ
о п р и ч н и к и
1933 - 1937 годы
Глава первая
ПРИГОВОР
«Постановлением Особого Совещания при Наркоме внутренних дел тов. ЕЖОВЕ Н. И. Соколов Юрий Николаевич, 1905 года рождения, за контрреволюционную деятельность приговаривается к заключению в дальние исправительно-трудовые лагеря на восемь лет. Распишитесь!»
Я улыбнулся – так дико прозвучала выписка из постановления Особого Совещания.

Тридцать минут назад я был вызван из камеры 282 Таганской тюрьмы: «С вещами!» И мои сокамерники пожелали мне всего лучшего, считая, что меня выпускают на свободу.

«В это время всегда идут на свободу», – сказал Виктор Тоншев, инженер-теплотехник, с которым я сидел в одной камере, а меня привели в подвал тюрьмы, и вот сюрприз! Все это было настолько дико и неправдоподобно, что я улыбнулся.

«Распишитесь на обороте», –  повторил сотрудник НКВД. Я пришел в себя. «Дайте прочесть». – «Нечего читать, я вам прочел». –«Тогда я не буду расписываться!» – «Ну ладно, читайте!»
Прочел.  Действительно, сотрудник прочел правильно. Возмутился! Ведь только неделю назад на бланке извещения об окончании следствия я написал, что все, что мне предъявлено, ложь и неправда и доказательств никаких нет. И вот результат. Беру ручку, пишу: «Постановление ничем не обосновано». Не успеваю подписать, как у меня выхватывают бумагу.

– Что ты еще пишешь? Тебе сказано распишись – и все! Подписывай!
И я подписываюсь под своими словами. 

С руганью меня выпроваживают в коридор. По коридору конвоир ведет меня в  «собачник», там уже много таких, как я. Десять, восемь, изредка пять лет дальних исправительно-трудовых лагерей. 

Через два часа мы попадаем в пересыльные камеры как осужденные.
Камеры большие, народа много, двери не запираются, можно выходить в коридор.  В коридоре продуктовый ларек. У кого есть деньги, можно купить,  конечно не за наличные, а по квитанциям, некоторые  продукты и папиросы.
Встречаюсь со старостой 53-й камеры. Яворовский получил пять ИТЛ. Нахожу себе место рядом с работником секретариата Замоскворецкого райкома партии Гуревичем и, лежа на полу, на своей шубе, вспоминаю, как все это началось!

Глава вторая 
ТРИ ГОДА ДО...

Мне  было 29 лет, когда в 1934-м году  я был переведен в Москву, на работу в трест «Гидросовхоз» Средволгостроя НКТП.
Осенью по командировке треста я поступил во Всесоюзный заочный индустриальный институт на строительный факультет и вплотную занялся учебой, от которой был оторван большое время.
Время мое было расписано по минутам, в буквальном смысле этого слова. На все переезды:  и на работу, и в институт – у меня были запланированы учебные занятия. Время поездок в трамваях и автобусах не пропадало даром. Учеба двигалась довольно успешно, и я даже считался отличником.
По роду службы мне часто приходилось бывать в командировках на стройках треста, это усложняло учебу, так как отнимало много времени, но все же к концу 1936–1937 годов я перешел на четвертый курс.
В 1937-м году я работал в тресте «Торфзаводстрой» Главторфа НКТП. Все время я  отдавал работе и учебе, засиживаясь иногда до двух – трех часов ночи. В театр и кино почти не ходил; знакомых всех забыл и встречался очень редко.
В январе 1938-го года я находился в командировке за Ленинградом в городе Бокситогорске, где велось строительство Завода искусственного обезвоживания торфа, находящегося в подчинении Главторфа.
19-го января я собирался выехать обратно в Москву, но неожиданно вечером принесли телеграмму на имя начальника отдела кадров строительства, недавно назначенного и бывшего ранее сотрудником ГПУ и НКВД. В телеграмме значилось: «Задержите Соколова строительстве. Начальник строительства Лебедев».
Я уже настроился к выезду и был неприятно удивлен такой постановкой вопроса. Непонятно только было, почему телеграмма адресована не мне лично, но старый чекист, знавший и понимавший больше меня, сказал: «Давай двигай домой!» Я выехал.
В Ленинграде меня ждала телеграмма от жены, из которой я понял, что к нам приходили из органов НКВД. Навестив начальника строительства, а он жил в Ленинграде, я убедился, что телеграмма была послана не им.
По телефону связался с женой и назначил свидание на вокзале на следующий день. 21-го января я был в Москве. Встретился с женой, узнал подробности посещения и решил, не заезжая домой, закончить все дела по работе. По пути побывал у сестры и направился на работу в НКПТ. Сдал отчет по командировке и не удивился, когда секретарь треста встретила меня словами: «Ну как, все благополучно?» Я ответил: «Конечно!», поняв, что и здесь обо мне справлялись. Забрав, на всякий случай, со сберкнижки все деньги, я направился домой. 

Все это не очень меня беспокоило, так как по НКТП шли массовые аресты, и многие работники уже сидели, и мы уже привыкли к этому, думая, что они замешаны в каких-то неблаговидных делах.
Я же не чувствовал за собой ни малейшей вины и на предложение товарищей «на время скрыться» ответил категорическим отказом. Я считал: подержат и выпустят, это какое-то недоразумение, и оно должно разъясниться – в этом я не сомневался.

Глава третья

АРЕСТ
Через полчаса после моего прибытия домой за мной пришли. Проверка документов. Старший лейтенант и двое сотрудников НКВД. Мой паспорт сразу положили в карман, а жене вернули.
Оценивающим взглядом осматривали комнату в двенадцать метров без удобств. Поговорили между собой и, бросив реплику: «Не подойдет», начали обыск.
В два часа ночи обыск кончился. Отобрали книгу Кропоткина «Записки революционера», еще дореволюционного издания. Составили протокол. Предложили собраться. Взяв с собой небольшой чемоданчик, я сел между двух сотрудников НКВД в «эмку», и мы поехали.
Я две ночи до этого находился в поездах, а последнюю ночь вообще спать не мог и поэтому начал дремать: тогда мои сопровождающие начали толкать меня в бока, приговаривая: «Спать нельзя!» Эта фраза стала понятной для меня значительно позднее. Меня привезли на Лубянку-2, центральную тюрьму НКВД, и сразу начался допрос, продолжавшийся без перерыва до вечера 24-го января.
Мои следователи, те самые, которые меня арестовали, – Царев, Смирнов и Плющ – по очереди вели допрос, по восемь часов каждый. Вот когда я понял, почему мне не давали дремать в машине. Это, оказывается, была система допроса «БЕССОННИЦЕЙ». По традиции на столе стояла лампа-рефлектор, направленная мне в лицо. После того, как были заполнены положенные анкеты и написана автобиография, мне был поставлен вопрос: «Расскажите о своей контрреволюционной деятельности».
В процессе допроса я слышал душераздирающие крики за дверью в коридоре, и старший следователь, начальник отделения Пряничников, обращая мое внимание на эти крики, говорил: «Ну что? Неужели и мне Вас бить?» Я, конечно,  заявил, что это провокация и инсценировка и этим меня не возьмешь, т.к. в Советском Союзе такие методы допросов запрещены. Он только улыбался мне в ответ.
В бесплодных пререканиях прошел день, ночь, опять день и опять ночь, еще день и еще ночь. Мне задавали стандартный вопрос, а я пожимал плечами и говорил, что никакой контрреволюционной деятельностью не занимался, и предлагал обратиться по месту работы, где могут сообщить о том, что я работал и учился, и только. Под конец потребовали от меня список работников нашего треста, с которыми я работал и занимался контрреволюционной деятельностью.

Опровергнув участие в  контрреволюционной деятельности, я сообщил фамилии руководителей треста и сотрудников отдела для наведения справок обо мне.
Во время допроса в комнату часто заходили сотрудники НКВД, группами и в одиночку, и каждый, входя, начинал, как по стандарту: «Ну как, признается? Подсыпь ему горячего!» Или: «А, это тот самый, который?» 
В ночь на 25-е допрос прекратили и меня сдали конвоиру. Я попал в «СОБАЧНИК», небольшую комнату без окон, где комплектовались партии на машину. Там я пробыл недолго. Открылась дверь: «С вещами!» И нас погрузили в «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». В машине было много народа, ехали все стоя, дышать было нечем. С некоторыми случались обмороки, и когда нас привезли на место, то их выносили на носилках.
Мы оказались во дворе, окруженном со всех сторон зданиями с решетками на окнах, – это была Таганская тюрьма. Нас направили на «вокзал», приемный зал, где всех переписали, отобрали чемоданы и вещи на хранение, затем произвели обыск, заставив раздеться. Прощупали каждый шов одежды, осмотрели обувь, проверили под мышками, между ног и даже заставляли нагибаться. Отрезали все пуговицы, забрали все ремни, шнурки, подвязки, тесемки и резинки. Штаны приходилось поддерживать руками.  В таком виде нас повели в баню, находившуюся рядом. Все помещения были приспособлены для «потока».
В бане я увидел у нескольких человек на теле кровоподтеки и посиневшие, до темно-фиолетового цвета, ягодицы и плечи. Оказалось, их били резиновыми палками. Все эти люди могли самостоятельно ходить. Впоследствии в бане у всех, без исключения, части тела были расцвечены всевозможными красками, от темно-багровых до черных, а многие люди не могли сами идти, и их вели под руки товарищи. Это были результаты массовых избиений.
Вымывшись под душем и одев то же самое белье, мы прошли через двор в двухэтажный корпус, где в коридоре нас рассортировали по камерам. Я попал в камеру № 53 в первом этаже. В эту камеру нас попало пять человек. Это было большое сводчатое помещение, имеющее в середине несколько столбов, поддерживающих своды. В камере было два окна, имеющие железные решетки и снаружи «НАМОРДНИКИ» – деревянные щиты, закрывающие все, за исключением кусочка неба вверху. В камере, при норме пятьдесят человек, находилось около ста двадцати человек (в дальнейшем состав увеличился до двухсот пятидесяти человек).
Люди спали по двое на койке, а многие под кроватями. Я попал в привилегированное  положение, так как на двух койках, где спали староста камеры инженер Яворовский, и француз моряк, я оказался только третьим.
Француз моряк, как в дальнейшем выяснилось, остался в Советском Союзе в 1918-м году, когда ряд моряков французского флота на юге России перешли на сторону Красной армии. Он женился на русской и жил в Москве с тех пор, все время работал. Теперь его обвинили в шпионаже в пользу Франции и посадили.
Как только мы вошли в камеру, старожилы заполнили свое​образные анкеты и установили «диагноз болезни». У меня получилось так: «За границей был?» – «Нет». – «Родственники за границей есть?» – «Нет». – «Аварий на работе не было?» – «Нет». Диагноз – «болтун», статья 58-10, срок десять лет!

Как видите, «диагноз» был установлен почти точно и подтвердился в дальнейшем. Существовал определенный стандарт. Я посмотрел на людей как на сумасшедших, и постарался не спорить. Потом я убедился, что заключения камерных экспертов безошибочны и построены на фактах шаблонного оформления следственного материала и вынесения приговоров.
Очень скоро я освоился с сокамерниками, все  они были интеллигентные люди: несколько старых политкаторжан, несколько старых большевиков, много инженеров, учителей и других работников умственного труда. Рабочих было очень мало, единицы, наиболее развитые и наиболее культурные, главным образом партийные работники.
Старые большевики первоначально держались в стороне, дескать, мы большевики, а это все контрреволюционеры, что мы можем иметь с ними общего? Однако в дальнейшем, когда их стали бить, они присоединились к остальным и бросили свою спесь. Староста Яворовский был инженер-геодезист, беспартийный, обвиненный в антисоветской агитации, но в чем она заключалась, он сам себе представлял неясно. Он был очень порядочный и культурный человек. С ним я проделал весь путь до Колымы и часть пути по Колыме. Последний раз я его видел в 1944 году, он был библиотекарем в ГОРОЛПе Магадана.
Получив место в камере, я свалился на кровать и проспал почти двое суток подряд.
Распорядок дня в тюрьме был следующий: утром в шесть часов подъем, выпускали в уборную и умывальник, затем давали завтрак: суп, хлеб и сахар – последние на весь день. В течение дня получасовая прогулка во дворе тюрьмы. В два часа обед: суп и каша, иногда макароны. В семь часов ужин: каша или суп. В 10 часов  поверка, в 11  отбой – и спать.
В течение дня из-за тесноты все лежали на своих местах, ходили по очереди.
Через два дня в камеру  после допроса вернулся избитым директор исторического музея профессор Саренский, солидный человек лет за пятьдесят. С ним стало плохо, и мы вызвали врача. На теле были кровоподтеки и ссадины, но врач дал только сердцеуспокаивающее лекарство, не сделав ничего для облегчения боли на избитых местах. Возмущенные избиением, мы потребовали от врача составления акта, но врач сказал, что может дать успокаивающее и больше ничего сделать не может. Синяки от избиения не лечились, т.к. повторные избиения по ранее избитым местам болезненнее, а это входит в норму следствия. В следующие дни избиения пошли более широким фронтом и уже не приводили к общему возмущению, людям оказывалась посильная помощь своими средствами. Политкаторжане (а их было в камере пять человек, и всем было более 60-ти лет) обсуждали способ самоубийства. Обстановка накалилась!

Глава четвертая

СЛЕДСТВИЕ
28-го января меня вызвали на допрос. Допросы проводились в подвальном помещении тюрьмы. Подвальное помещение, по-видимому, в прошлом предназначалось для особо важных преступников, и было изолировано от основного здания тюрьмы сплошным железобетонным перекрытием, и было разбито на одиночные камеры, в которых теперь и велись допросы.
Меня провели подземными коридорами и ввели в одну из одиночек. Здесь я встретил старых знакомых: Плюща, Царева и Смирнова –- все молодые парни по 24–25 лет.
Начали с прежних формулировок: «Расскажите о своей контрреволюционной деятельности. Кто вас завербовал в контрреволюционную организацию? Кто был организатором, назовите – и мы вас выпустим. Что вы хотели сделать?» Это был стандарт, и в камере меня к этому уже подготовили.  Следователь Плющ расхаживал по камере, а остальные сидели у противоположной стены. Вдруг неожиданно Плющ подскочил ко мне и быстро ударил по лицу, а сам сразу отскочил и ушел за стол. Я сначала онемел, но затем потребовал прокурора, без которого разговаривать и отвечать больше ничего не буду. На все реплики молчал. Тогда Смирнов вышел и привел какого-то не совсем трезвого капитана, который заявил, что он прокурор. Я заявил, что следователь Плющ применяет методы физического воздействия и я прошу его привлечь к ответственности за незаконное ведение следствия.
Назвавшийся прокурором рассмеялся и, сказав: «Всыпьте ему еще», ушел. В это время пришел начальник отделения Пряничников, я ему сделал то же заявление. Он, улыбаясь, посмотрел на Плюща и спросил: «Правда, что он говорит?» Все трое следователей хором, улыбаясь, заявили: «Да что вы, мы его пальцем не тронули»  «Вот видите, зачем говорить неправду?», сказал Пряничников, но, видя мое возбужденное состояние, велел меня увести.
Несколько дней меня не беспокоили. Вдруг у меня поднялась температура, и меня перевели в лазарет, который помещался на втором этаже нашего корпуса. Там меня раздели, дали больничное белье и халат и положили в палату. Ночью меня разбудили и велели одеть халат и идти куда-то с конвоиром. Опять длинные коридоры и лестницы, опять при встречах с другими арестованными ставили лицом к стене или закрывали в «конверты» – специальные ящики, сделанные в стенах, в которых можно только стоять, ни повернуться, ни сесть в них нельзя; вверху имеется небольшая щель для воздуха.
Была ночь, но в подвале было шумно, со всех сторон неслись приглушенные вопли, а когда открывались двери следовательских комнат, раздавался уже не приглушенный, а дикий вой избиваемых людей. В конце коридора у буфета несколько следователей, не обращая внимания на вопли, что-то пили, шумно разговаривая.
Меня втолкнули в одну из камер, и конвоир велел сесть на табуретку недалеко от стола. Через минут пятнадцать в камеру вошел Плющ и с ним человек пять, в разгоряченном состоянии, молодых следователей, работников НКВД, в форме. Плющ сразу подошел ко мне и, схватив за шею, несколько раз ударил меня головой об каменную стенку и только после этого обратил внимание, по замечанию одного из следователей, на мой костюм. Я был в халате, надетом на белье. «Что это с тобой?» – задал он вопрос, зайдя за стол, а другие окружили  и дергали за халат. Я очень испугался этой оравы, т.к. знал, что они пришли меня бить, но на вопрос Плюща не растерялся и ответил: «Заболел, по-видимому что-то тифозное!» Всех этих молодцов как ветром отнесло от меня, а Плющ матерно выругался и, схватив со стола пресс-папье, запустил в меня. Пресс попал в грудь и в то время не произвел на меня никакого впечатления, в дальнейшем грудь болела. Тут же Плющ велел немедленно меня убрать. Конвоира не оказалось, и дежурный по коридору увел меня в мешок, которых много в стенах тюрьмы. Этот оказался большим, и в нем стояло две лавки, на которых лежал человек весь в крови. Я был в таком состоянии, что не мог с ним разговаривать, а привалился к стене и закрыл глаза. Очень скоро меня взял конвоир и отвел обратно в лазарет.
Ночь я не мог заснуть, все думал, что предпринять? Какой выход? Наконец решил объявить голодовку. Утром попросил бумаги и карандашом написал на имя прокурора заявление об объявлении голодовки, указав, что не нахожу иного способа, чтобы бороться с требованиями незаконно ведущегося следствия. Заявление передал надзирателю. Почти сразу же меня вызвали к главному врачу лазарета. Главным врачом была женщина, она спросила: «Что с Вами сделали?» Я ей объяснил ситуацию и спросил: «Что же я еще могу сделать в таких условиях?» Она заявила: «Я могу оказать медицинскую помощь, но голодающего в лазарете держать не буду!» Через пятнадцать минут мне возвратили мои вещи и с температурой отправили в общую камеру.
Там я продолжал голодовку, лежа на койке. Окружающие очень внимательно ко мне относились. Завидовали силе воли. Особенно сильно переживали мою голодовку старые политкаторжане, они говорили: «Молодец, Вы сильный, а вот мы не можем на это решиться, т.к. голодовка для нас смерть!» Главный инженер автозавода плакал и проклинал себя за слабость, что не может так же, как я, начать голодовку. «Какой я коммунист, – говорил он. – Я тряпка!» Я лежал в камере шесть дней. Не принимал пищи и воды, о чем каждый день староста докладывал дежурному надзирателю. На шестой день меня вызвали, но, так как я не мог идти, двое уголовников из обслуживающего персонала, понесли меня в санитарную камеру в главный корпус. Санитарная камера находилась на первом этаже, как раз над камерами следователей, так что я круглые сутки слышал крики и стоны истязаемых и удары следователей.

Врач несколько раз пытался уговорить меня прекратить голодовку, говоря, что это бесполезно. Я спрашивал: «Какой другой выход посоветуете мне?» На это он ничего не мог ответить.
Прошло еще два дня. Ночью меня подняли и понесли по коридору, по лестнице на второй этаж, опять по коридору вдоль черных дверей с зарешеченными глазками и внесли в камеру смертника. Камера была окрашена в грязно-черный цвет, койка, стол и табурет были привинчены к стенам и полу, окно было закрыто сеткой, свет был в коридоре и проходил через зарешеченное окно у потолка.
Меня положили на матрац и ушли. Осмотревшись, я увидел тысячи клопов, вылезших из всех щелей, но укусов я не чувствовал, у меня остались только кожа да кости. Я был, как говорили, похож на мумию. Ненадолго я заснул. Утром ко мне пришел начальник корпуса и стал уговаривать бросить голодовку – я требовал прокурора. Он говорил: «И прокурора позовем, и все сделаем – кончай голодовку, иначе будем кормить искусственно». Я стоял на своем.
Прошел еще день. Ночью у меня начались галлюцинации: я слышал стоны в соседних камерах, где, мне казалось, находятся такие же, как и я, голодающие. Мне казалось, что их душат, делая искусственное питание, меня также начало душить. Воздуха не хватало. Под утро галлюцинация усилилась: я слышал, как подкрадываются к моей двери, слышал стоны, плач и подумал, что схожу с ума.
Принесли завтрак (его приносили каждый день, чтобы на меня воздействовать, но потом уносили, видя, что я не поддаюсь), пришел опять корпусной начальник и начал опять уговаривать кончить голодовку – и он вызовет прокурора. Я сказал, что заявление об окончании голодовки не буду подавать, пока не придет прокурор. «Заявление напишете потом, а сейчас немного поешьте, а то у вас одна кожа да кости, не могу же я Вас показать прокурору в таком виде!» И я сдался. Мне принесли жидкой пищи, я немного поел. 
Через полчаса меня перевели в камеру № 282 во втором этаже. В камере уже было семь человек, хотя это была одиночка (по царскому проекту). Люди спали по два человека на койке. В камере стояло три кровати, втиснутые по периметру стен, оставался только полуметровый проход между кроватями. Меня сразу положили на кровать, благодаря моему виду и состоянию. В тюрьме существовало правило, что вновь поступающие получают наихудшее место и постепенно улучшают свои «бытовые условия» по мере освобождения мест выбывающими. Я получил льготу. Один товарищ перешел спать на пол, а мне уступил свое место.
Меня кормили под специальным надзором почти целый месяц, пока я не пришел в норму. Прокурора не позвали, и мне было стыдно начинать все сначала, да и сил не было. Товарищи по камере утешали меня и говорили: «Все равно ничего бы не вышло, а теперь, может быть, дело прекратят». Логика была слабая, но хотелось верить, и я верил.
Результатом голодовки было исчезновение на большом пальце левой руки бородавки, с которой я боролся почти пять лет, и безрезультатно.
В камере № 282 были заключены: Стриморнуло, Командарм Красной армии, в прошлом офицер царской, примкнувший к большевикам еще в 18-ом году (его обвиняли в шпионаже в пользу Греции, в которой он с 18-го года не был. Он погиб в 38-м году на Колыме). Тоншев Виктор – инженер-теплотехник, моих лет, увлекающийся на воле ресторанами и попавший за выпивку с каким-то иностранцем; обвинялся в подозрении в шпионаже. Умер от воспаления легких в 43-м году на Колыме. Изкоев, журналист газеты «Известия», эрудированный и развитой человек, разговорчивый в отношении других, но молчаливый в отношении себя, не внушавший особого доверия. Судьба его мне не известна. Фамилии остальных я не помню. Были: артист малого театра, который сразу подписал все, что ему предложили, и запутал почти всю администрацию театра. Член Москворецкого райкома, бывший рабочий,  обвиняемый в контрреволюционной деятельности. Художник, член Союза художников, обвиняемый в агитации. Начальник отдела снабжения какого-то главка, обвиняемый во вредительстве, погиб в 38-ом году на Колыме.
К апрелю число заключенных в камере достигло двадцати человек, лежали ночью только на боку вплотную друг к другу. Располагались по всей длине камеры на полу головами к середине, ногами под кроватями. С каждой стороны укладывалось по семь человек, по трое на кроватях, и двое по очереди сидели на «параше».
Таганская тюрьма, построенная еще царским правительством, представляет в плане букву Т.  Вся средняя часть корпуса не имеет перекрытия и свободно просматривается до крепи, только подвальный этаж, где находились следственные камеры, имеет сплошное перекрытие, отделяющее его целиком от остального здания тюрьмы. Средняя часть корпуса представляет собой большой и высокий, на четыре этажа, зал, стенами которого служат одиночные камеры по сто на каждом этаже. Вдоль дверей камер с внутренней стороны идут железные балконы-галереи, связанные в центре перекидными, тоже железными, мостиками. Центральная часть пролета перекрыта металлической сеткой на каждом этаже во избежание самоубийств. Это главный корпус Таганской тюрьмы. Соседние старые двухэтажные корпуса с общими большими камерами соединялись с главным корпусом длинными подземными и надземными коридорами.
Одиночные камеры все одинаковы, размером 3 на 4 шага, или 2 на 3 метра, одно окно с «намордником» и обитая железом дверь с глазком-«волчком» и открывающейся форточкой. В камерах по три кровати и параша; кровати стоят по трем стенам, и в середине остается проход 0,5 на 2-3 метра.
Утром и вечером нас водили в уборную, которая находилась в конце нашего балкона. В остальное время пользовались парашей. Один раз в неделю водили на прогулку. Прогулочные дворики были огорожены высокими каменными заборами и были размером 8 на 6 метров. За прогулкой постоянно наблюдали конвоиры с вышки и у дверей. Обращение охраны было грубое, часто доходило до рукоприкладства.
Ежедневно утром, после оправки и завтрака, начинали щелкать двери, это вызывали на допросы на Лубянку. Дверь отворялась, и надзиратель говорил: «На букву "Н"» – или какую-нибудь другую, и мы должны были называть свои фамилии, начинающиеся с этой буквы. Вызванного уводили, и остальные начинали делать всякие  предположения о результатах вызова.
В течение дня каждый был занят своими думами; ни книг, никаких игр и развлечений не полагалось. Делали из хлеба шахматы и играли украдкой, т.к. если надзиратель это замечал, то отбирал шахматы и мог еще отправить в карцер. У нас обошлось все благополучно. Старались сделать распорядок, чтобы быть занятыми. Ходили по камере по очереди, делали гимнастику, проводили дискуссии по литературным произведениям, художник читал нам лекции по искусству, артист показывал в лицах сцены из пьес, специалисты читали лекции по своим специальностям.
Самое страшное начиналось вечером – вызывали на допрос в подвал. Оттуда неслись слышные даже на третьем этаже вопли и стоны. Наверное, окружающие жители также слышали их. Все сидели напряженные, прислушивались к щелканью дверей и крикам. Почти всю ночь не спали, т.к. допросы велись ночами. К утру засыпали и днем также немного спали, хотя это не полагалось.
Так прошел март. В апреле в нашей камере собралось двадцать пять человек, получалось по одному кубометру воздуха на человека и менее. Днем люди сидели в два ряда на кроватях, на полу и лежали под кроватями; теперь уже можно было спать и днем, т.к. в этой толчее надзиратели сами не могли ориентироваться. Ночью спали по трое на кровати и на полу головами к середине, а ноги под кроватью. Лежали все на боку, и по очереди кто-нибудь сидел на параше, а другой стоял у двери, прислонившись к косяку. Публика была различная, но допросы и обвинения составлялись по стандарту. Поливали грязной руганью, били и заставляли подписывать всякую чушь. Среди заключенных редко попадались дельцы и прохвосты, в основном, были люди интеллигентного труда, военные и партийные работники, рабочие, выдвинутые на руководящие должности.
В середине  апреля меня вызвали на Лубянку. Везли в «черном вороне», до отказа набитом людьми, все стояли, дышать было нечем. На Лубянке сразу рассадили по «конвертам», маленьким глухим загородкам 80 на 80 сантиметров с дверью и глазком. В загородке стояла табуретка – можно было сесть. «Конверты» располагались по стенам большой, длинной комнаты, как камеры в тюрьме. Посередине ходил надзиратель.
Началась сортировка. Открывалась дверь «на букву...», человека уводили. Дошла очередь и до меня – было уже за полдень. Меня привели в подвал – небольшой коридор, пять дверей в камеры. Меня втолкнули в первую. В камере пол был настлан из досок и ниже пола коридора на целый метр; приходилось сходить по ступенькам, а если кто не мог стоять на ногах, то его просто вталкивали, и он летел вниз по ступенькам.
В камере ничего нет: ни кроватей, ни какой-либо другой мебели. Люди сидели на полу, в одном белье, на своей одежде. Ботинки снимались у входа. Кругом по стенам протянуты трубы отопления – жара и духота невыносимая.
Это, оказывается, специальная «парная» – также метод для приведения подследственных в «нормальное» состояние.
Народу было немного, человек пятнадцать. 
Тотчас заполнили мою устную анкету. К этому я уже привык и не удивился, когда получил «диагноз»: 58-10 – 10 лет.
Публика была более солидная: военные с рангом выше комкора, директора, инженеры, высшие партработники. Дивились, почему я, рядовой инженер, попал в их компанию. «Здесь люди, подвергающиеся специальной обработке», – сказали мне. А когда узнали, что я голодал, то поняли, почему я к ним попал (не поддался первичной обработке). Нам, молодым, в парной было очень жарко, но в тридцать лет это можно вытерпеть, а людям за пятьдесят это было невыносимо, сплошь и рядом вызывали врача. Врач, военный санитар, давал сердечное и больше не разговаривал. Лежали в белье на полу – все же легче дышать – совершенно мокрые.
Здесь на допрос вызывали и днем, ночью вызывали только тех, кого приносили на руках и бросали в камеру. Среди этих были главным образом военные, их избивали зверски, требуя как можно больше фамилий «соучастников». Не было ни одного человека в камере, который не подвергался бы в той или иной степени избиению. Было одно исключение: в камеру втолкнули небольшого щупленького человека лет сорока, сразу его подвергли перекрестному допросу. Он дрожал и несвязно отвечал на вопросы, твердя все время одно и то же: «Неужели будут бить? Я не выдержу!» Он оказался одним из ведущих архитекторов Москвы, его уже допрашивали, но без применения физического воздействия, и обещали, что если он не признается, то ему «покажут». Он был готов написать все что угодно, чтобы его не били, но не знает, что писать. Анкету заполнили, и вдруг выяснилось, что его прабабушка была польской еврейкой и жила в Польше в прошлом веке, еще до 1900 года. Так как никаких данных не было, то «консилиум» решил установить «диагноз» – «шпионаж в пользу Польши». Ему рекомендовали написать, что он шпионил в пользу Польши и передавал информацию о жизни и настроениях в Советском Союзе. Архитектор успокоился и начал продумывать «свое чистосердечное признание».
Его вызвали через четыре часа. Он ушел бледный, растерянный, повторяя: «Только чтобы не били!» Через два часа его втолкнули обратно в камеру. Он был невредим, но до крайности растерян. «Ничего не понимаю, – рассказывал он, – меня привели к тому же следователю, и тот первым долгом обложил меня отборной матерной руганью и спросил: «Ну, фашистское отродье?» – «Почему фашистское, ведь я еврей!» – «Будешь писать признание или нет?» Я сказал, что, конечно, буду. Тогда мне дали бумаги и посадили за стол. И я написал все, что вы мне советовали о шпионаже в пользу Польши. Следователь взял мое признание, прочел, потом зверски на меня посмотрел и, грязно ругаясь, велел меня увести. Что-то будет?
Не успел он закончить свой рассказ, как его вызвали снова на допрос. С безнадежным взглядом, бледный как смерть, он пошел за надзирателем, как на эшафот. Через полчаса он влетел в камеру веселый, раскрасневшийся и живой. Мы с недоумением наблюдали за ним, а он говорил, неоднократно повторяя: «Мне дадут 58-10 – десять лет. Он сказал сам, сам мне сказал: «Бить не будут!» Наконец мы узнали, в чем дело. Когда его привели к следователю, тот начал стучать по столу кулаком и кричать: «Что ты тут мне написал? Ты что, хочешь ввести Советскую власть в заблуждение? Хочешь, чтобы тебя излупили до потери сознания? Написал какую-то ерунду и думает, ему это так пройдет!» Когда он меня довел до того, что я крикнул: «Я подпишу все, что вы хотите, только не трогайте меня», он вынул готовый протокол и велел мне подписать его. Там было указано, что я рассказывал антисоветские анекдоты и вел антисоветскую пропаганду среди своих сотрудников, и все. Он сказал, что мне больше десяти лет не дадут. Как я рад, что все это так хорошо кончилось!!!»
«Парной» и «психологической» обработке в камере меня подвергали два дня. На третий день днем меня вызвали на допрос. Провели на третий этаж и впустили в большую комнату, где стояло много столов, по-видимому, это была какая-то канцелярия. В комнате были только старые знакомые: Плющ, Смирнов и Царев. «Здравствуйте, Юрий Николаевич, давно не виделись!» – в шутовском тоне начал Плющ и предложил мне отвечать на вопросы. Вопросы были несколько другого содержания, чем раньше. Конкретно назывались фамилии моих старых друзей, и спрашивалось, где они сейчас и имею ли я с ними связь. Я отвечал, что всех названных помню и знаю, но связи с ними давно не имею и где они сейчас, не знаю. Плющ начал повышать голос и заявил: «Мы все равно знаем о вашей организации и имеем все данные, можешь облегчить свою участь чистосердечным признанием». Смирнов предложил Плющу: «Может, мы его немного «поласкаем?» Но Плющ сказал: «Нет, он сам одумается» – и отправил в камеру, предупредив, что опять вызовет: «Подумай». Протокол не велся. Допрос длился часа два. По-видимому, меня прощупывали.
В камере я застал старое настроение. Утром принесли одного комдива, так избитого, что он не мог ходить: впечатление было, что он умирает и в забытьи говорит: «Только чтобы не тронули жену и детей». Это он повторял несколько раз и вдруг крикнул: «Не могу же я клеветать на честнейшего человека» – и ему стало плохо. Вызвали фельдшера. Комдива унесли в лазарет.
Ночью меня вызвали. Та же комната и те же инквизиторы. Разговор более жесткий и хамский. Опять протокол, опять упоминание о друзьях, опять обвинение в контрреволюционной деятельности и организации.
Все отрицаю. Смирнов неожиданно бьет меня по голове счетами. В глазах поплыло, но сознание не потерял. Плющ его останавливает. Чувствую, что пребывание в «парилке» сделало свое дело – нет сил реагировать. Отказываюсь отвечать на вопросы. Смирнов рвется ко мне, Царев его осаживает. «Не будешь отвечать?» – «Нет!» – «Иди!». Встаю, направляюсь к двери, где стоит конвоир. Удар по шее, я падаю, теряю сознание.
Очнулся в камере. Чувствую себя плохо – тошнит, болит голова, полное безразличье.
Ночью опять допрос. Те же и та же комната. Смирнов весел, похлопывает меня по плечу и уговаривает: «Юрий Николаевич, будь умненький, а то я тебя разделаю, как бог черепаху». Парень ростом 185 см, не меньше, косая сажень в плечах. Начинается допрос, опять «организация», уже готов протокол, только подписывай.
Состояние плохое, голова болит, тело разваренное, но сознание четкое – какой выход? Начинаю разговор: «Для чего нужна эта ложь? Для чего честных людей заставляете писать небылицы? Кому это нужно?» Плющ  говорит: «Послушай, Соколов, раз ты сюда попал, то чистым отсюда не выберешься. А что мы делаем, это начальство лучше знает; ты инженер, и я инженер (полное недоверие на моем лице), и ты знаешь, начальству подчиняются без разговоров. Раз приказано, надо делать. Это делается для советской власти, а мы многое не понимаем. Подписывай, и я тебя переведу в хорошую камеру, дам книги и улучшу питание. Постараюсь, чтобы тебе поменьше дали, а может быть, и выпустят, если ты всех разоблачишь». За спиной стоит Смирнов, рядом сидит Царев, напротив за столом Плющ.

Собираю силы и категорически заявляю, что подписывать не буду. Рука Смирнова ложится на мою шею, и вдруг я куда-то поплыл и стало хорошо. Потерял сознание. Но, по-видимому, не надолго, т.к. слышу разговор следователей –  Плющ ругается, Смирнов оправдывается: «Видно, сильно нажал!» Лежу на полу, не подаю вида, что очнулся. Говорит Смирнов: «Что его бить, и так еле дух держится, ударишь – сразу на тот свет». 

Вызывают конвоира, подымают и несут, в коридоре я показываю признаки жизни, ставят на ноги и, поддерживая, ведут в камеру. Видно, голодовка сказалась.

Чувствую себя скверно,  наступает полное безразличие, одна мысль – выдержать и не стать подлецом. На самоубийство не хватает сил.

В камере один военный разбежался и ударился головой об радиатор, думал – убьется, но только рассек себе голову, набил шишку, унесли в лазарет, а через день вернули обратно и опять начали пытать.

Полная беспросветность. В камере каждые два дня меняется состав. Люди желают смерти как избавления.

Едва хожу. Болит голова, тошнит, начинает ускользать ясность суждения, дышать нечем. «Парилка» делает свое дело.
В голове: потеряю рассудочность, могут заставить сделать подлость. Какой выход? Решаю: пока соображаю, соглашусь подписать на себя, ни одной другой фамилии.

Ночью опять вызов. Плетусь на третий этаж. Смирнов в мрачном состоянии,  по-видимому с похмелья, Царев в безразличном, но задает вопрос: «Жена беременна?» – «Да!»
Плющ: «А мы ее тоже вызовем, она-то нам все расскажет».
Вспоминаю виденную вчера сцену, когда меня вели в камеру, – впереди вели пожилую, видно интеллигентную женщину, с кровоподтеками на лице, едва шагающую. Конвоир, подталкивая ее, ругал самой отборной площадной руганью, а она с безразличным, отрешенным лицом едва шла. Ее впустили в соседнюю «парилку».
Начался допрос. «Ну что, будешь признаваться или будешь продолжать? Уж очень долго с тобой возимся. Другие умнее». – «Хорошо, пишите на меня, больше ни на кого ложь подписывать не буду». Плющ растерялся, но с явным облегчением задал вопрос: «А что писать? Нет, ты уж бери бумагу и пиши сам».
Думаю, что это, пожалуй, еще лучше, и сажусь за стол в стороне. Дают бумагу и карандаш.
Смирнов ходит сзади и подгоняет: «Давай, давай поскорее, а то «ласкать» буду.
Пишу, что 1) не согласен с государственным страхованием, стою за индивидуальное;
2) не согласен с законом об абортах, считаю, что их нужно разрешить;
3) не согласен с ограничениями в профсоюзной оплате бюллетеней;
4) выступал с критикой руководства треста в связи с плохой работой.
Все не расходится с фактическим положением вещей. Подаю лист Плющу, тот просмотрел и начал писать протокол допроса. Я сижу, отдыхаю. Кончил писать, дает подписывать, читаю: везде добавлено слово «агитировал», и в конце дополнительный пункт: «сочувствовал испанским фашистам и рассказывал антисоветские анекдоты». Возражаю. Плющ начинает уговаривать: «Разницы никакой нет, все ерунда. Не начинать же все сначала?»
У меня состояние полного упадка и безразличия, обидно до слез, но это лучший выход. Подписываю. Меня уводят в камеру и утром увозят в «Таганку».
В бане полный зверинец. В партии, привезенной с Лубянки, тридцать человек, все раскрашены всеми цветами радуги, и у меня на плече, наверно, от удара по шее. Некоторые не стоят на ногах, их поддерживают товарищи. Мыться почти никто не может, так поливаются. Вещи в пропускнике.
Возвращаюсь в камеру, меня встречают взглядами изумления – я выгляжу чуть лучше, чем после голодовки.
Рассказываю, как было дело, и плачу от обиды. Достаю подарок – клочок газеты. Когда был на допросе, и попросился в уборную, в бумаге для использования увидел клочок газеты. Взял и спрятал его в подкладку пиджака. При обыске его не обнаружили. Теперь я доставил большое удовольствие сокамерникам. Каждую букву и фразу читали и перечитывали много раз и дней; что там было написано, я уже не помню, но это была весть с воли, которой мы лишены уже несколько месяцев.
В конце апреля меня вызвали для подписания окончания следствия. Начали ходить слухи, что снимают Ежова, что избиения почти прекратились. Стонов из подвала уже две недели не слышно. В Ленинграде арестовали палача Фриновского. Подбирали материал на Ворошилова и Буденного. Все эти сведения приносили люди, ездившие на допросы и обменивающиеся сведениями в бане, где собирались самые последние, самые новые вести.
При подписании окончания следствия, я потребовал у Плюща, чтобы он показал мое дело, и он при небольшом колебании мне  его показал. В  нем я увидел два четвертных листа показаний свидетелей: мои сослуживцы Тимофеев и Лодыгин в этих коротких показаниях показали, что «они меня плохо знали, но слышали, как я агитировал против постановления правительства в части законов об абортах, соцстрахе и соцобеспечении по болезни, а также критиковал руководство треста и сочувство​вал испанским фашистам», т.е. полная копия «моего чистосердечного признания». Причем, это было датировано на семь дней позднее подписания мной протокола допроса. 
На протоколе окончания следствия, я написал, что «обвинения ложны и не подтверждаются фактами». За это Плющ опять на меня накричал, но не тронул, т.к. был один на один.
По моем возвращении в камеру совет сокамерников решил, что мое дело выеденного яйца не стоит и что я должен быть выпущен на свободу. А я вот оказался на пересылке со сроком восемь лет дальних лагерей.
За время моего заключения мне не было дано ни одного свидания, ну, конечно, о письмах и передачах говорить нечего. Я абсолютно не знал, что с моими, – жена должна была в апреле родить. Все я узнал только в конце года уже на Колыме.
Должен вернуться немного назад. Во время моего нахождения в лазарете Таганской тюрьмы, когда я писал заявление об объявлении голодовки, я одновременно написал заявление на имя Сталина с указанием, что органы НКВД применяют незаконные методы следствия для получения требуемых для них ложных показаний.
Когда меня повели из лазарета в общую камеру, я решил опустить свое заявление в ящик с надписью «Лично Сталину». Такие ящики, обитые железом и запломбированные, висели в коридорах тюрьмы на видных местах с дополнительными надписями: «Выемка заявлений производится только секретариатом тов. Сталина».
Поравнявшись с ящиком, я сделал неожиданный прыжок к нему и быстро опустил заготовленное ранее заявление в прорезь в верхней части ящика.
Конвоир сначала растерялся, не поняв моего движения, а потом съездил меня по шее и обложил матерной руганью. На этом дело и кончилось. Меня не посадили в карцер, т.к. конвоир об этом случае никому не доложил, а из секретариата Сталина я не получил никакого ответа.

Там рядами по годам 
Шли в строю незримом 
Колыма  и Магадан, 
Воркута с Нарымом.

А. Твардовский 
"Теркин на том свете"

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Действительность как дикий сон

1938 - 1946 годы
Глава первая 
ПЕРЕСЫЛКА

В пересылке нас продержали более месяца. Питание бы неважное, но мы наконец отдохнули от постоянного ожидания вызова и допроса. Скоро в пересылку пожаловали почти все мои сокамерники. Строились предположения, куда нас пошлют? Передавались сведения об общем положении в Союзе. Оказалось, что мы попали в заключительный этап наборов «врагов народа». Массовый набор в 1938 году прекратился.
В пересылке мы узнали, как подбирали материалы на Буденного и Ворошилова, до сих пор непонятно, как они сохранились. Узнали детали смерти Кирова, Горького, Орджоникидзе!
Поняли и обобщили, какими методами цементировались и создавались процессы «врагов народа». Все это передавалось и обсуждалось вполголоса, т.к. и здесь много было людей, готовых облегчить свою участь за счет предательства других.
Одного мы не могли понять – какие цели все это преследовало?
Большинство, и огромное большинство, осужденных, были настоящими советскими людьми, готовыми ради родины пожертвовать жизнью.
В конце июня начали формировать этап. Нас вызвали ночью на «вокзал». Этапы формировались всегда ночью: по-видимому, входило в расчет измучить людей физически перед отправкой – меньше осложнений во время перевозки.
На «вокзале» нам дали наши вещи, отобранные при поступлении в тюрьму:  чемоданы, мешки и другие вещи, не пропу​щенные в  камеры.
Начался вызов и оформление: «Фамилия, имя, отчество? Год рождения?    Статья, срок?» На каждого заполнялась карточка и вкладывалась в пакет, в котором уже было "дело". Паке​ты складывались отдельно повагонно для передачи конвою. Это уже формировались вагоны по 75 человек в каждом. Тут же этап принимал конвой – опять обыск до тела, отбирались ремни, металлические предметы, вплоть до пуговиц, которые безжалостно срезались, часто вместе с материей. После обыска нас перегоняли в следующую комнату, и там мы снова должны были ожидать. Часов в пять утра началась посадка в машины. Начальник конвоя выкрикивал фамилию, а мы должны были говорить имя, отчество, год рождения,  статью, срок. Выводили по одиночке во двор тюрьмы и сажали в «черный ворон». Это была закрытая машина, обитая железом, без окон, только с вентиляционными решетками в потолке. Набили по 35 человек вплотную, последних конвоиры впихивали и уплотняли ногами, кулаками, коленями.
Мне  посчастливилось попасть к задней двери, и я мог в решетчатый верх смотреть наружу.
Нас повезли  по  садовому  кольцу;  было ясное летнее утро, шесть часов, движение было еще  небольшое, и я прощался с Москвой навсегда!
На площади Восстания  свернули на Красную Пресню, и вот мы на краснопресненской ветке окружной дороги.
Команда: "Выходи по одному». Кругом конвой, собаки, стоит оглушительный лай. Выходящего немедленно толчками заставляли бежать метров двадцать по коридору из конвоиров. На площадке около вагонов: "Становись на колени». И так всех, кто находился в машине. Затем следующую - это полный вагон.  Состав состоял из пульмановских товарных вагонов, од​ного пассажирского для конвоя и двух товарных для продуктов и санитарного пункта. На крышах вагонов пулеметы, на площадках конвоиры, на окнах решетки.  Двери вагонов открыты, положена доска, по которой  надо входить в вагон.
Началась посадка. Опять полный «титул» заключенного, и по одному, вставая с колен, идем в вагон. В вагоне в торцах трехъярусные нары. Середина свободна, если не считать, что у противоположной двери небольшой  с обитой железом дыркой, стульчак уборной.
Ложимся на нары по десять человек в ряд, места всем не хватает (ведь семьдесят пять человек), остальные разме​щаются на полу.

Глава вторая
МОСКВА - ВЛАДИВОСТОК

Солнце начинает пригревать, железная крыша накаляется. Наконец «московский этап», как назвали его во Владивостоке, начинает двигаться. Нам перед отправкой зачитали правила поведения этапируемых: к окнам не  подходить - стреляют без предупреждения, за попытку к побегу – расстрел.
Наш поезд двинулся по окружной железной дороге. Все бросились к окнам,  не обращая внимания на сделанные преду​преждения, готовили записки, кидали в окна: может быть, как-нибудь дойдёт весточка до родных.
Люди на улицах смотрели на состав, многие махали руками, женщины плакали, а одна старушка, подняв руку, перекрестила наш поезд. Предыдущую ночь мы не спали, поэтому скоро многие прикорнули, и в вагоне стало тихо. Под вечер мы уже довольно далеко уехали от Москвы.   Остановка, стук в дверь: «На поверку  становись!" Открылась дверь, всех перегнали на одну половину вагона, и начался  пересчет: первый, второй и т.д.  Снаружи вокруг вагона конвой с винтовками на изготовку и заливающиеся собаки на поводках. Закрывается дверь – спать, отбой.
Первый  день нас не кормили: по-видимому, боялись часто открывать дверь – убежим,  Москва близко! В дальнейшем нас кормили два раза в день – суп или каша.
Ехали мы до Владивостока 23 дня, погода стояла июльская, жаркая, крыша раскалялась, и мы лежали в одних трусах, пыль ужасная, все черные от грязи.
В Иркутске  наш состав загнали в тупик и погнали в баню-пропускник. Вымылись; кто сумел, постирал белье. Выражение «погнали, перегнали» я употребляю не  случайно: при всех пе​ремещениях нас именно перегоняли как  скот, с ударами, криками "Скорее,  скорее, не  задерживаться, давай, давай!" И все  это с приправкой матерной ругани.
Поехали дальше. Байкал.  Несмотря на переживания, утомление, бархат красот Байкала произвел сильное впечатление.
В нашем составе было восемь вагонов мужчин и пять ва​гонов женщин.  За дорогу умерло пять мужчин и три женщины. К концу пути обессилевших было очень много. Когда поезд был поставлен в тупик у Владивостокской пересылки и вагоны выгру​зились, многие не могли идти.  Сделали перекличку, и повагонные составы перемешались.  Некоторых женщин мужчины несли на руках, т.к. они сами идти не могли. Многих вели под руки.
Здесь мы узнали, что «московский этап» ждут для отправ​ки на Колыму. Отношение к нам было настороженное: все-таки из Москвы.  Начальство и то немного побаивалось: вдруг еще пожалуются! Наш этап был чисто московский, со специальным назначе​нием целиком на Колыму. 
Прибыли во Владивосток в начале дня, но пока выгружались и шли на пересылку, километра три по пустырям, наступил вечер, при входе в лагерь нам сделали перекличку, наступила ночь. Со мной произошел инцидент. Стоим час, стоим два, ни с места, кругом конвой из «лагерных придурков»,  обслуживающий персонаж лагеря, в основном из уго​ловников, «друзья народа», как мы их называли.  Кому-то понадобилось в уборную.  Говорит одному  «придурку»: «Надо в уборную». – «Подождем, вот придет разводящий и отведет». Проходит еще час, человек корчится, стонет, я не выдержал и сказал пару слов «придуркам», уж не помню что, но это произвело на них впечатление разорвавшейся бомбы. Они втроем броси​лись на меня, вырвали из строя и потащили,  приговаривая: «Ах, тебе не терпится, так мы тебя научим терпеть». Я выры​вался, но с ними справиться не мог, ведь я был почти  "доходягой" после месяца тяжелой дороги. У нас в вагоне был выбран староста, все тот же Яворовский, который меня встретил в  первой камере  в Таганке. Когда меня схватили, то он как староста стал их уговаривать, но они на него  обращали мало внимания и тащили меня куда-то, наверно в карцер. Тогда я говорю Яворовскому: «Завтра утром доложите начальнику лагеря об этом безобразии». Он говорит: «Обязательно». И меня потащили дальше.  Оттащив на пятьдесят метров, «придурки» остановились ( по-видимому, разговор с начальником лагеря их не устраивал), и начали меня допрашивать, кто я,  откуда и прочее,  затем говорят: «Вы не привыкли к лагерному режиму, а здесь порядки другие, надо им подчиняться! Больше не бу​дете нарушать порядок?» Я ответил: «Не буду», и они меня отпустили. 

Наутро повели в баню. Раздевались прямо на улице около своих вещей и оставляли караулить их одного человека. В вагоне подобралась группа человек десять, и мы договорились держаться вместе. В этой группе были: профессор математики Депельнор Г.Е., его племянник Мельников — научный работник, партработник Гуревич, я и другие, фамилии которых я не помню. 
      За время пути у меня отросла окладистая борода, и в связи с этим, при мытье в бане, произошел комический случай. Нас перед мытьем всех побрили.  Из бани мы вышли все омоложенные. Когда я подошел к своим вещам, дежурный меня окрикнул: "Куда лезешь, видишь, что не твоя группа?» Мне стоило большого труда убедить его, что это я. Так изменила мою внешность борода.
Инцидент ночью не был забыт «придурками», и на следующий день меня посадили на пару часов между  проволочными ограждениями лагеря.
Наше пребывание во Владивостокской пересылке ознаменовалось несколькими смертями и почти поголовной куриной слепотой, вечером люди ничего не видели сказалось отсутствие витаминов. Я избежал и того и другого. Умерли главным образом гипертоники и сердечники, умерли и женщины, которых на пересылку несли на руках. Каждый день мы могли наблюдать, как из санлагеря выезжала подвода, на которой штабелем лежали трупы, покрытые рогожей, но кое-где из-под нее высовывалась рука или нога. Их до ночи складывали в сарае, который стоял в низине против входа в нашу  зону. Уголовники тотчас направлялись к  сараю и обирали умерших прямо на  глазах у всех.  Ночью на автомашине трупы увозили из лагеря. Так умер мой сосед по вагону – один из научных работников Москвы, фамилию его я забыл.
Московский этап держался дружно, и уголовники, которые привыкли обирать этапников, мало чем поживились.
Старостой этапа был назначен один из бывших секретарей Булганина, фамилию тоже забыл. Вообще наш этап имел в своем числе много известных москвичей. В нашем этапе был старый эсер, член Учредительного собрания, Бабий-Корень, он был арестован вместе с женой и сыном 18 лет. Вся семья ехала с нашим этапом. В дальнейшем на Колыме я с ними встретил​ся вновь.
На пересылке нас заставляли носить камни на гору и мостить дороги, совсем по образцу Дахау и других немецких лагерей. Палки для избиения пытались применять, но мы быстро на это реагировали и дружно протестовали.
Всех москвичей снова перерегистрировали, заполнили новые карточки и сняли отпечатки всех пальцев.

Глава третья 
 МАГАДАН
В конце июля нас подготовили к этапу на пароходе «Индигирка». Пешком мы дошли до бухты Золотой Рог,  конечно, под оркестр лая собак и окрики конвоя. На шаландах нас пе​реправили на небольшой пароход "Индигирка". Всех загнали в трюмы, где были устроены трехъярусные нары с небольшими проходами между ними. На пароход, кроме "москвичей", погрузили и другие этапы, прибывшие для отправки на Колыму. Всего было погружено около четырех тысяч человек, среди них много уголовников,  которые пытались навязать свою волю всем, но москвичи держались  вместе, и, так как нас было около тысячи, с нами связываться не рисковали. Было несколько стычек, из которых мы выходили победителями.
Кормили нас два раза в день, и, когда вышли в открытое море, пускали на полчаса на палубу  на прогулку.
В проливе Лаперуза мы могли видеть японские города с крошечными трамваями и автомашинами. В Охотском море нас качнуло, многие лежали с морской болезнью,  несколько москвичей умерло.  Всего за переезд по морю умерло двенадцать человек, главным образом москвичи.
В плавании находились семь дней, вечером на восьмой день прибыли в бухту Нагаево. Концерт собак встретил нас на берегу. Выгружались ночью. Опять на колени, опять перекличка, затем в поход – длинной змеей растянулись по направлению к Магадану. Охрана вела себя проще,  не подгоняла, не кричала. Шли как могли, не торопясь, растянулись на очень большое расстояние. Ночевали под открытым небом, на площади в лагере.
Кругом сопки, ночь теплая, воздух прозрачен и чист.
Утром погнали в баню-пропускник, где выдали лагерную одежду и обувь, свое не отобрали, как полагалось, оставили при нас. Впереди нас шла слава «московского этапа» – боялись трогать. Во Владивостоке наши старосты вели партийные разговоры с начальством, и, видно, чем-то их прижали, поэтому на Колыме нас встретили настороженно.
После бани нас повели на транзитную пересылку. В лагере начался осмотр: здоровых – в тайгу,  больных –  в больницу, а специалистов из "друзей народа»  оставляли в  Магадане.
К вечеру нас, 25 человек из разных этапов, погрузили на открытую автомашину и повезли на прииск «Утиный», в тайгу, километров за пятьсот  от Магадана.
Был август 1938-го года.
Ехали всю ночь и следующий день.  Конвой  был небольшой, всего по четыре стрелка на автомашину.  Делали редкие оста​новки в этапных бараках.  
Следующую ночь ночевали в одном из таких бараков, недалеко от  «Утиного», поселок Оротукан, перед перевалом. Ночью подверглись нападенью «уркачей», так называют уголовников-бандитов. Благополучно отбили атаку, дали дружный отпор, правда, не без рукопашной схват​ки.
Утром выехали рано и, перевалив перевал, спустились в долину речки Утиной. К двадцати часам прибыли на прииск.
В нашу машину попали заключенные из различных мест, большинство было азиатов,  калмыков, узбеков и монголов. Нас, москвичей, попало только двое, я и Гуревич. Мы дого​ворились держаться вместе и пытались объединить остальных, т.к. нас уже предупредили об агрессивности уголовников во всех местах заключения и особенно на приисках. Это нам в какой-то степени удалось, и в дороге мы держались стойко. Благодаря этому  нам и удалось на последней ночевке дать отпор налетчикам из старых колымчан, которые проникли в наш барак с целью поживиться нашими пожитками, т.к. слух, что нам сохранили личные вещи, быстро распространился по пути нашего следования. Налетам на этапников способствовали также конвоиры, с расчетом, что и им что-нибудь перепадет.
По дороге на прииск мы перевалили два хребта: Яблоне​вый и отроги Черского хребта. Горная дорога была очень красива, и мы, примирившись со своею участью, любовались окру​жающей природой.

Глава четвертая

«УТИНЫЙ» и РЕЧКА УТИНАЯ

Был ясный солнечный день.  Наши машины, спустившись с перевала, по хорошей дороге промчались еще несколько километров и, въехав в небольшой поселок, поползли вверх по сопке к видневшемуся на высоте двухсот метров лагерю. Это был центральный лагерь прииска «Утиный».
При спуске с перевала нам представилась широкая долина, уходящая вдаль. Долину охватывали высокие сопки. Сопки были еще зеленые, только кое-где просвечивала желтизна.
Нас высадили, и новое уже лагерное, начальство, приняло нас от конвоя по установившейся процедуре. Затем нас ввели в лагерь и повели в столовую.
Лагерь был расположен на склоне  сопки и  состоял из пяти рубленых бараков и десяти палаток. Палатки были боль​шие, на сто- двести человек каждая. Вокруг лагеря был протянут двойной ряд колючей проволоки,  а на углах стояли вышки с часовыми. 

Еще в Магадане  на медосмотре нам установили категорийность труда, и теперь мы сразу попали в основные кадры прииска. Из нашей группы составили бригаду и назначили бригадиром одного из восточных людей  нашего состава. Тотчас же появи​лись лагерные  «придурки»: староста,  нарядчик и ротные. Нас поместили в  одну из палаток,  разделенную на две  поло​вины, одну половину и заняла наша бригада. Только размести​лись,  как ротный выгнал нас на работу по уборке лагеря. Это делалось, чтобы первыми поревизовать наши пожитки, т.к. сейчас же, как мы ушли, пожаловали «ревизоры»  Оставленный дневальный не растерялся и начал кричать нам, благо мы ра​ботали неподалеку от палатки.  Мы прибежали и дружно выгнали непрошеных гостей. Но ночью, когда мы спали, все же многих обчистили.
На следующее утро нас подняли в пять часов. Сходили в столовую, и в шесть часов развод на работу.
Нашу  бригаду  послали на  разработку  золотоносной скалы, проще  говоря, «в забой».  Место работы – Белый ключ, не​большой распадок, уходящий влево от основной долины. Нас повели по склону  сопки километра за два от лагеря. Там раз​дали инструмент: тачки, кайла, ломы и лопаты – и расставили по забоям попарно. Произвели замер на каждом участке работ. Часть нашей бригады пошла на «БУТП-V» – поток, в который подается скала для промывки золота, которое оседает на дно лотка, а камень уходит с водой в отвал. Часть бригады раз​рабатывает скалу,  грузит на тачки,   затем подвозит на тачках к бутаре. В  двенадцать часов бригада идет на обед в лагерь. Обед из трех блюд:  суп из морской капусты, каша и компот. Это обед по первой категории, первые три дня нас кормили по первой категории.  Пообедав, отправляемся обратно к месту работы. Ходим без конвоя, но нас предупредили, что ходить можно только на месте работы и лагерем, иначе  будут неприят​ности. После обеда изнурительная работа, т.к. скала никак не поддается, а установленная норма 1,5 -2,0 кубометра в  плотном теле  скалы.  К концу работы я выбил только небольшую ямку объемом 40 на 40 сантиметров, глубиной 20 на 30 сантиметров. Это равнялось 10% нормы;  остальные сделали также не больше.
Нам сообщили, что три дня даются льготные, а затем что потопаешь,  то и полопаешь. Не выполним норму – суп и хлеб, больше  ничего.                            
Вечером уставшие идем в лагерь.  Нормальный рабочий день на колымских приисках летом с шести часов утра и до девяти вечера, т.е.  четырнадцать часов, зимой десять-двенадцать.
Для тех, кто не выполнил норму,  рабочий день не ограничен. Прошли три дня, мы немного научились работать, но более 50 % нормы никто дать не  мог.
Нас держали на работе до 11-12-ти часов  ночи,  затем заставляли еще работать по лагерю,  до койки мы добирались в два-три часа ночи,  а в пять подъем.  Кормили по третьей категории,  т.к.  мы не давали норму.
Большинство были работниками умственного труда, не державшими в руках лопаты, а тем более кайла. Даже мы, молодые спортсмены, не могли дотянуть даже за шестнадцать часов ра​боты до нормы. Обнаружились новые моменты:  нас обсчитывали при приеме работы, мерили меньше, чем мы делали,  отдавая из​лишки своим  "блатным». Я начал спорить и протестовать, мне  пригрозили и при​грозили бригадиру.                                                      
Начали сказываться изнурительный труд, отсутствие пи​тания и недосыпания.  Первыми пошли на "луну" старики. Идя с работы, видели,  сплошь и рядом стали попадаться трупы; лежит под кустом, вытянув голые ноги (ботинки уже успели снять и при​карманить),  и спокоен уже навеки.  С каждым днем таких ста​новилось все больше и больше.  Начали сдавать и мы с Гуревичем, хотя нам было по тридцать три года и в прошлом мы были спортсмены.
В бригаде уже осталось из 25-ти человек только 15. Бригадир все нам выговаривал, что мы зря задираемся с замерщиками: «Надо по-хорошему». И последнее время к другим замерщики стали относиться лучше, т.к. они отдали им все свои вещи, и за это им «приписывали».  Но это скоро кончилось, так  как кончились вещи.
Мы же с Гуревичем начали выполнять норму, но нас про​должали обсчитывать. Мы решили пожаловаться начальнику ла​геря и сказали об этом бригадиру.
В результате однажды вечером пришел староста, вызвал нас «с вещами» и перевел в подконвойную бригаду, помещав​шуюся в рубленом бараке с решетками и на запоре, а ночью на замке.  Работали эти бригады под конвоем. Там были собра​ны все старые политические лагерники: троцкисты, социа​листы и другие. Это были уже опытные, искушенные в лагерной жизни люди. Они нас приняли очень хорошо и сразу поставили на легкую работу. Бригадиром был старый уголовник-бандит, статья 50-3. Помощником у него был «друг народа», бытовик-растратчик.  Бригадир имел большой авторитет в лагере, и его бригада всегда имела первую категорию питания. Нас хотели прижать, а мы попали в  лучшие условия.
Хотя при таком   изнурительном труде даже  первая категория питания медленно, но верно вела к дистрофии, кое-какие дополнительные ресурсы старые лагерники умели находить,  и мы немного ожили.  Через некоторое время я и Гуревич перешли на более тяжелую работу, в забой. Здесь, в  забое, и умер мой «напарник».  Дня три он жаловался на боль в голове, ходил в медицинский пункт, но там ему ничем не помогли. В медпункты пробирались люди, совершенно не имевшие ничего общего с медициной, а умеющие угождать на​чальству и  «втирать очки».  Ночью,  когда мы были на работе, Гуревич пошел оправиться и долго не возвращался, пошли его искать, и за отвалом нашли лежащего без сознания, бьющего ногами и хрипевшего.  Отнесли в больницу, находившуюся недалеко, там его положили на полу в ванной комнате, и он пролежал, как мы после узнали, без всякой помощи до утра. У него был инсульт, и к вечеру он умер.
Со мною стал работать учитель из Армении Маргорьян. Он меня все уговаривал поменьше  работать, а больше отдыхать, но я находил в работе какое-то удовлетворение, отвлекающее меня от общей обстановки.
Наш бригадир очень редко появлялся на работе, но был крут характером. Стоило помощнику на кого-нибудь пожаловаться, и он палкой проучивал непокорного. Правда, на него имели большое влияние старые  лагерники, заключенные в лагеря еще в 1934-м году, когда ссыльных троцкистов без суда и следствия заключали в колымские лагеря.  Поэтому  при мне до драки никогда не доходило.  Но заместителю за ябеду несколько раз попадало.
Через десять дней после нашего перевода в подконвойную бригаду пришел приказ всех расконвоировать, и наша брига​да стала работать без конвоя.
Вся система лагерей была рассчитана на постепенное унич​тожение людей, т.к. работа превышала по своим затратам по​лучаемую, в виде питания, даже первой категории компенсацию. И постепенно люди слабели и «доходили». Жили «нормально» только люди, умеющие и не брезгующие жить за счет других. Это были бандиты, крупные уголовники, аферисты всех мастей и «лягавые», т.е. продавшие себя и являющиеся осведомите​лями лагерного начальства, а также старые лагерники, знаю​щие дополнительные  ходы. Остальные заключенные медленно, но верно шли к  своему  концу.
Почти весь московский этап попал на «Утиный», в лаге​ре было несколько подлагпунктов, все по течению речки Утиной, они располагались в отрогах долины, в «ключах». Были, напри​мер, такие лагерные пункты: «Дарьял», «Речка Утиная», «Утинка», «Ключ Белый» и другие. Везде в основном лагеря были похожи на центральный. Организация работ была все та же. Люди поняли безвыходность положения и решались на крайности.
Три грузина, а грузин было тоже немало, выйдя на рабо​ту, вечером в лагерь не вернулись. Поднялась тревога. Были подняты на ноги все  охранники и  собаки.  Началась погоня. Утром стало известно,  что беглецов быстро поймали. На раз​воде, на главной линейке, нам была предложена такая картина: недалеко от проходной на земле лежал один из беглецов, мертвый, в изодранной одежде и изуродованный, двое других со  связанными за спиной    руками стояли на коленях рядом, вид у них был еще хуже: лица в кровоподтеках,  глаза заплывшие, одежда вся изодрана собаками, наверно, и тело все искусанное.  Их зверски били озверевшие  охранники, ведь за
побег их лишали премии. Над этой группой на шесте был повешен большой  плакат:  «Так будет с каждым, кто попытается бежать, только честный труд искупит вину!»
Двое беглецов были в дальнейшем помещены в карцер «без вывода на работу», а это означало голодную смерть. Они умерли через несколько дней.
На воротах лагеря  был большой плакат: «Труд в СССР –  дело доблести, славы и геройства». Наш принудительный, каторжный труд был действительно геройством, но только без славы. Славу  пожинали наши тюремщики, их награждали орденами и медалями за выполнение  плана золотодобычи, а может быть, и за выполнение плана по уничтожению невинных людей.
Золото все было омыто кровью и оплачено жизнью этих невинных и бессильных заключенных.
Начал шататься при ходьбе и я. Пришли заморозки, выпал снег. Для сохранения жизни требовалось больше питательных ресурсов. Я продал свои вещи, которые имели хоть ка​кую-либо ценность, и купил масла в ларьке. Начал экономнее расходовать свои силы. Среди лагерников держался настороже, с уголовниками не сходился и не дружил. Конец, кажется, был неизбежен, но тут произошло невероятное.  
Не  знаю, может быть, кто-нибудь из старых лагерников и принял в этом участие,  но, во всяком случае, никто об этом мне  ничего не  сказал.
Ночью в забой пришел старый маркшейдер прииска и спросил: «Кто здесь геодезист?» Я отозвался. Спросил: «Какая у Вас статья?» – «58-10!» – «Завтра выедете на работу в маркбюро, я скажу на​рядчику». Меня поздравляли, а я не имел ни малейшего представления, что мне нужно будет делать.
Утром нарядчик выпустил меня из лагеря одного и сказал, как пройти в поселок и в маркбюро. В маркбюро мне устроили экзамен по геодезии, который я с успехом выдержал. И тогда меня отправили в лагерь отдыхать, а завтра я должны был быть с вещами в маркбюро.
Действительно, на следующий день нарядчик направил меня с вещами в распоряжение маркбюро прииска «Утиный».

В маркбюро старый маркшейдер дал мне, несмотря на мои возражения, килограмм масла и килограмм сахара и пошел вместе со мной на участок «Речка Утиная», где я должен буду работать маркшейдером вместо уезжающего освободивше​гося «бытовика».  Он работал маркшейдером, не имея специального образования.
Шли по заснеженным тропинкам уже белых сопок, меня изредка покачивало, и я шел очень медленно. Начальник меня не торопил,  наоборот, был очень внимателен и интересовался моей судьбой. В дальнейшем я узнал, что зав. маркбюро Якушкин  был очень порядочным человеком и многим помогал, несмотря  на то, что за это мог сильно пострадать.
На Колыме заключенный был раб, и вольнонаемные называли его по номеру или просто «заключенный». Никаких взаимоотношений между вольными и заключенными быть не могло, и за на​рушение этого правила вольнонаемные наказывались, иногда попадая на место заключенного.
Мы пришли к небольшому лагерю, расположенному в долине на берегу речки Утиной.  Речка шириной 14-15 метров, но очень быстрая, а весной разливающаяся на 90-30 метров и бурно несущая все, что попадало на ее пути. Так она смыла через два года половину лагеря.
За пределами лагеря стояла рубленая избушка (4 на 4 метра), это было маркбюро участка. Нас встретил помощник маркшейдера Иван     Цыган, такой была его кличка, фамилию его я забыл. Старый маркшейдер уже уехал на центральный участок.
Начальник представил меня и ввел в курс дела. Все до​кументы маркбюро были секретными и должны были находиться в шкафу под замком.  Ключ передали мне.  Начальник дал мне пропуск для свободного передвижения по территории участка, и я остался с Цыганом.

В избушке стояли две кровати, и мы спали вне лагеря. Иван сразу  заполнил мою анкету, спросил, откуда я и кто, и, узнав, что я «контрик», взял покровительственный тон и решил мной руководить. «Контрики»,  как правило, считались не при​способленными к лагерной жизни растяпами. Поэтому Иван ре​шил быть главой и руководителем.  Он сразу  организовал доставку обедов, ужинов и завтраков прямо «на дом». Он сам был жулик-домушник, рецидивист, отбывал пятилетний срок и скоро должен был кончить срок – осталось года полтора. Вел он себя со мной покровительственно, и я ни в чем не проявил свою строптивость. Но на следующий день на работе, когда он начал ру​ководить мной и в техническом отношении, мне пришлось дать указания, противоречащие его пониманию дела, и он отказался их выполнить. Я спорить не стал, а позвал бригадира рабо​тавшей поблизости бригады и попросил у него двух человек мне в помощь. Тот немедленно исполнил мою просьбу, т.к. с маркшейдером надо    жить в дружбе, а Иван залез на отвал и наблюдал, что я буду делать. Я выполнил всю работу, не прибе​гая к его помощи, и пошел в нашу избушку.
Через некоторое время явился Иван, и я ему объяснил, почему нельзя было делать так, как хотел он. С этого времени Иван создал мне такую рекламу, что лучше  не надо.  Правда, сначала он пошел в центральный  поселок и нажаловал​ся на меня начальнику. Начальник внимательно его выслушал и посоветовал ему работать со мной в мире, т.к.  я знаю свое дело лучше, чем мой предшественник.
Теперь Иван взял на себя бытовую часть нашей жизни, а техническую предоставил мне.
Наша избушка обладала способностью пропускать беспрепятственно наружный воздух внутрь и обратно. Между тонких бревен были щели. В избушке стояла небольшая железная печка, и, когда ее  топили, в  помещении было даже жарко, но утром была такая же температура, как и на улице. Дверь открывалась прямо на улицу, сеней не было.  Наступила зима, и морозы уже доходили до 30-40 градусов ниже нуля. 
Я решил что-то сделать.  Проконопатил щели и за​тем, залепив их снегом, облил снаружи водой.  Тепло стало дер​жаться лучше,  но утром температура все равно уравнивалась с наружной.
Я с увлечением работал. Являлся один раз в день на от​метку в лагерь, а вечером к нам заходил дежурный, делая вто​рую проверку. Прииск был расположен на дне глубокой долины около речки. Кругом возвышались высокие сопки, покрытые сне​гом и изредка – хвойным лесом. Лес был, главным образом, в так называемых распадках, ключах, уходящих от долин в разные стороны, постепенно он повышался и сливался в 16-17-ти километрах от начала  с  общей цепью гор. 
Долина была совершенно голая, по ней проходила трасса автомобильной дороги на Усть-Утиную, поселок на реке Колы​ме в  25-30 километрах от нашего поселка-прииска. Изредка по дороге  пробегали автомашины.  Трасса была не из оживленных.
Иван Цыган вел хозяйство великолепно; сделал запас, конечно чужими руками, дров, организовал с доставкой на дом завтраки, обеды и ужины, и все по первой категории (он имел большой авторитет у «придурков»), и я в течение месяца совсем опра​вился.  Лагерь находился  от нашего жилья в 300-х метрах, имел условную зону и не был огорожен. В нем находились 400 человек заключенных. Утром мимо нашей избушки шли вереницы измученных, усталых людей, донельзя истощенных, т.к.  они питались по выработке, а выработку дать не могли. Каждый день кто-нибудь умирал и его отправляли на главный прииск для опознавания и захоронения. В  зиму 1938-1939 года наш прииск почти полностью вымер или был списан по комиссии в  «доходяги» (сактирован).
Вечером также мимо нашей избушки шли уже с работы вереницы «призраков», спотыкаясь, падая, а некоторых нес​ли на руках товарищи. Мне однажды пришлось поднять упав​шего, это были одни кости, я одной рукой легко поставил его на ноги. Люди были одеты в бушлаты, ватные штаны и бурки из брезента на резиновой подошве из разрезанных автошин. Под это люди надевали все, что у них было, но все равно не могли согреться. Многие обмораживали носы, щеки, руки и ноги. Весной на всех приисках, кто остался в живых, почти все ходили с отвалившимися носами, без фаланг пальцев на руках и ногах, с щеками, покрытыми струпьям!. Я приобрел шарф и наперекор насмешкам завязывал лицо, оставлял только глаза,  этим я спас лицо, ни разу не отморозившись.
Прошел месяц, и со мной произошла большая неприятность. Вызвал начальник маркбюро и сказал:  «Как нехорошо Вы по​ступили, обманув меня. Из-за Вас я имею большие неприятности. Вы сказали, что у Вас статья 58-10, оказалось, что у Вас «КРД», этот литер должен работать только на общих работах». Я убеждал начальника, что сам не  знал о своем причислении к «смертникам» и что обманул его по незнанию. Мне было очень неприятно подвести такого хорошего человека, я сам это сильно переживал. «Пока работайте, а я подумаю, что предпринять», – сказал начальник и отправил меня на место работы.

Настроение у меня было ужасное. Теперь я узнал, что уже в Москве мы были приговорены к физическому уничтожению.

Через неделю начальник явился к нам в избушку и объявил, что я перевожусь из маркшейдеров в рабочие, но буду продол​жать прежнюю работу. «Я не могу пока без Вас обойтись и договорился, что буду числить Вас рабочим и ежедневно вызы​вать на работу в маркбюро, это будет теоретически, а прак​тически Вы будете  работать по-старому». 
Временность положения и каждодневная возможность по​пасть в число «призраков», конечно, не способствовали хо​рошему настроению, но приходилось бороться за существование и работать. Появился еще  один рабочий, так называемый «замер​щик». На эту должность брали только уголовников, так как там надо было обманывать, и тем самым доводить людей.
Это был Василь Лобза, рецидивист-жулик, здоровый, добродушный парень лет двадцати шеси.  Воровство у него было в крови, он органически не мог не воровать. Вообще, он был неплохой па​рень, и в дальнейшем я его приучил помогать «призракам», а сначала, когда нам на дороге встречалась колонна лагерни​ков, идущих на работу или с работы,  он попросту раскидывал их по сторонам в снег, т.к.  тропинка была очень узкая и два человека едва могли разойтись. Когда я это увидел, то его здорово пробрал, и не без результата. Он оправдывался: «Им все равно подыхать, и чем скорее, тем для них лучше, меньше страдать будут»,  но больше так не  поступал.  Наоборот, начал к ним относиться по-товарищески и помогать хлебом и другими продуктами.  Теперь, если мы встречали колонну, то отходили в сторону в снег и ждали, когда все пройдут. Меня он называл «урка» или «москвич» и, как я потом узнал, аттестовал своим «уркачам» так:  «Он хоть и контрик, но свой человекз не про​даст и не выдаст.  Хороший человек!»
Наконец «пока» кончилось: нам прислали маркшейдера Стрельцова – бывшего бухгалтера, осужденного за хищения и отбывшего свой срок  заключения, работая бухгалтером разведоч​ного геоотряда.  По-видимому,  это приближение к георазведке позволило ему взяться за маркшейдеровское дело, в котором, на мое счастье,  он ничего не  понимал.  Но на Колыме вообще не надо было уметь что-то и быть специалистом, слишком много было вокруг специалистов-«негров»,  надо было ими только руководить, а работу они сделают сами.
Большинство руководящих постов на Колыме, как технических, так и административных, было занято работниками НКВД, не​веждами,  профанами в данном деле, или бывшими уголовниками, имеющими наименование  «друзей народа».  Все бандиты, жулики, рецидивисты, растратчики,  насильники, аферисты и другие уго​ловные  элементы подходили под эту рубрику. Контрики со ста​тьей 58-10 были допущены на второстепенные должности, а остальные «враги народа» имели права на жизнь, а могли быть только грубой рабочей силой,  хотя они имели высшее и специальное образование или научную степень.  Чем образован​нее был человек,  тем большую звериную ненависть он возбуждал в этих «друзьях народа», т.к. на каждом шагу они чувствовали свою никчемность по сравнению с «неграми».
Новый маркшейдер сначала с величественным видом нас поприветствовал и обещал не покинуть в беде, если мы хорошо будем работать. Ивана он отправил сразу же в ла​герь. "Пусть там живет, не  люблю жуликов", – сказал он. Меня оставил жить с  собой в избушке. Он очень боялся воровства, имея кое-какие собственные вещи. Василь жил в лагере все время, только утром приходил на работу.

Таким отношением к людям новый маркшейдер сразу восста​новил против себя весь аппарат маркбюро, но он был вольно​наемный, и это означало, что в отношении нас «зека», и даже «друзей народа», какими были Иван и Василь, он обладал неограниченной властью, вплоть до заключения в карцер и избиения.
Карцер, «кандей», представлял из себя избушку еще меньшую, чем наша, с зарешеченными окнами и обитой железом две​рью. Окно стекол не имело.  На нашем прииске  «кандей» был со всеми удобствами,  там стояла маленькая железная печка и да​вался на ночь запас дров,  которого при нормальной топке хватило бы на два часа. Когда в «кандее» участились случаи самосожжения,  печку  из него убрали. Заключенный, собирающийся покончить жизнь самоубийством и попавший в  «кандей», разжигал печь до красного накала и затем ложился на нее. Дежурные наведывались в карцер только через два-три часа, и за это время самоубийца уже  обгорал.  Случалось, что штрафник,  сидя у печки, засыпал и от слабости падал на печь – результат был тот же: ожоги и смерть. Штрафовали и наказывали по любой причине и без всякой причины и сажали на ночь в  «кандей», а утром – на работу. Конечно, штрафники из  «друзей народа» от​бывали свое наказание в более комфортабельных условиях, чем «враги народа». Им давалось больше дров и подстилка для спанья.
Несколько дней в маркбюро шло все хорошо – новый начальник со всеми обходился ласково и вежливо. Большую часть вре​мени он проводил на центральном прииске, а мы работали. Приближался новый 1939 год. Новый начальник стал все позднее и позднее приходить домой. Чтобы не вставать с  постели для открывания дверей, ведь помещение за три-четыре часа совсем выстывало, я при​делал к крючку у двери привод на веревке, при помощи которого я мог, не вставая с постели, открывать дверь, только дернув за веревку. Первый раз начальник только посмотрел на мою выдумку, но через некоторое время он сделал мне замечание, что заключенный мог бы и встать с постели, когда приходит вольнонаемый начальник. Я ему возразил: "Какая разница, как я открываю дверь?" Возражение его взорвало, и он приказал мне, чтобы я его обслуживал, ходил за обедом, завтраком и тому подобное. Тогда и меня взорвало, и я сообщил ему много «приятного» об его отношении к людям, несмотря на то что и он когда-то тоже был заключенным.
После  этого разговора мне  было предложено переехать жить в  лагерь,  но обязательно являться на работу к шести часам утра.  Я переехал в один из бараков лагеря, а вместо меня в маркбюро был поселен менее щепетильный Иван.
Возвращаясь немного назад, я должен сказать, что в мо​мент моего приезда в маркбюро с помощью Ивана я достал бумаги и копирки,  написал на папиросной бумаге под копирку в четырех экземплярах заявление в Верховный Совет и Верховному  прокурору и отправил все  это по адресам и в копии – маме  и жене.  Отъезжающий маркшейдер взял все это с собой и точно выполнил поручение: все письма дошли по адресам. Я ему  за это был  очень благодарен. В заявлениях я детально указал и опроверг все  предъявленные мне обвинения и сообщил о незаконных методах ведения  следствия. Мои заявления я видел впоследствии  подшитыми к моему делу в НКВД.
Обстановка после моего переселения в  лагерь мало чем изменилась.   Заботу обо мне взял на себя Василь Лобза, мы с ним жили в  одном бараке, и он полностью взял меня под свое покровительство.  Снабжал меня    питанием и обмундированием, а когда я получил посылку и поставил ее  на стол барака и предложил всем пользоваться, меня признал весь барак.  С тех пор у меня не  пропадало ни одной вещи, и даже посылка, стоящая открытой,  оставалась долгое время не съеденной. Василь ею сам распорядился – кому  сколько, а кому и вовсе ничего не надо.
Так пришел Новый год, но он принес нечто новое.   Утром прибежал Иван и потребовал меня в маркбюро. Там я застал начальника центрального маркбюро (был уже новый, Якушкин кончил срок договора и уехал на «материк» – так называлась «большая земля» в противовес Колыме).
Нашего начальника не было,  по пути Иван сказал мне, что ночью его забрал НКВД.  Начальник центрального маркбюро напустился  на меня:   «Почему я уехал из помещенья бюро?»  Я объяснил, как это произошло.   «Почему мне не сообщили? Немедленно переезжайте обратно!»    Так начался 1939-й год. В дальнейшем выяснилось, что  Стрельцова взяли по анонимному письму и, продержав месяца четыре, выпустили.   Он вернулся на наш прииск,  но стал работать в бухгалтерии. Меня он обхо​дил стороной и считал опасным человеком.  Он, по-видимому, так и не  понял, что его заносчивый и скверный характер по​родил много неприятелей в среде  вольнонаемных бездельников, которые, конечно, и устроили ему  эту пакость.
Новый  год не принес ничего нового.  Работал я по-старому в маркбюро, и мои помощники были прежние.
В мае месяце наш лагерь ликвидировали и переселили на пять километров ниже по течению речки Утиной. Там раньше был один барак, так называемая «командировка» от нашего лаге​ря. Теперь там построили еще три барака, поставили палатки, обнесли проволокой и поставили вышки. Место было очень кра​сивое.  Лагерь стоял на бугорке, вдоль зоны лагеря шла авто​дорога, с другой стороны протекала речка, и тут же через нее был мост. Бугор был в самом   центре долины,  с него от​крывался прекрасный вид на всю долину речки Утиной. В хорошую погоду было даже видно Усть-Утиное – рабочий по​селок на реке Колыме. Вверх по речке также открывалась далекая перспектива долины с огромными сопками по бокам.
Наше маркбюро было на самом высоком месте, за лагерем. Чтобы попасть из лагеря на работу, надо было обойти две стороны лагерной зоны, поднимаясь в гору, и там, в начале вольнонаемного поселка, стояла наша «хибара». В моем положении также  произошли изменения.  Прибыл новый маркшейдер Вася,  освободившийся бытовик-растратчик, работавший во время за​ключения замерщиком. Это был небольшой человек лет двадцати восьми, не имевший никакой специальности,  т.к. еще молодым попал в лагерь. На плечах у него была разумная голова, и он был со всеми в хороших отношениях. В геодезии он ничего не смыслил, но знал практические приемы работы в маркбюро. В основном, он был не вредный и простой человек, большой любитель до выпивки. Все  звали его Вася.  Каждый день уже с утра он был навеселе. К работе он не касался,  передоверив ее целиком мне.  Своим кругом считал воров, бандитов  и прочую блатную братию.
Иван Цыган освободился,  а нас с Василем поместили на жительство в лагерь, в палатку. Утром с разводом мы выхо​дили на работу в маркбюро, на обед приходили в лагерь, и вечером возвращались к поверке.
В середине лета к нам прислали техника-геодезиста севморпути, также отбывшего срок по 58-10, человека очень непорядочного, склочника и доносчика, как мы в дальнейшем узнали. Кроме того, в связи с расширением прииска и увели​чением объема работ, по моей рекомендации был взят рабо​чим маркбюро инженер-гидротехник Барклая Илья Андреевич (Митрофанович), какое  отчество было правильным, я установить не смог, т.к. звал его просто Илья. Он был за​ключен в колымские лагеря, примерно, на год раньше моего, и имел ту же статью. Мы с ним подружились и вели работу всегда вместе. Удалось даже поселить его в нашей палатке, где жили только  «руководящие работники».
   
Летом с Ильей, в моем присутствии, произошел следующий случай. Мы возвращались с работы по замеру шахт часов в 4-5 вечера, и наш путь лежал мимо проходной  лагеря. У ворот стояла  боевая машина.   Надо сказать, что обмундирование лагерникам на Колыме давалось очень приличное, так что вольнонаемных, особенно бывших лагерников, иногда было нельзя по внеш​ности отличить от заключенных. Лагерников, работающих на блатных работах, вообще нельзя отличить от вольнонаемых.  Это надо отметить, чтобы было понятно произошедшее дальше. Когда мы с Ильей поравнялись с автомашиной, из проходной лагеря вышло человек пять, видимо большого начальства, и с ними начальник лагеря.  Нас остановил окрик –  "Илья!" Один из вышедших направился к нам с радостно улыбающимся лицом. Он подошел к Илье и крепко пожал ему руку; стал спрашивать, что он  здесь делает и где  работает. Это был студенческий товарищ Ильи,  а теперь он главный инженер Южного управления Дальстроя. Илья, конечно, откровенно рассказал, что его арестовали и теперь он нахо​дится в лагере  УСВИТЛа.  Тогда произошел взрыв – приятель Ильи начал на него кричать:  «Какое  право имеет, заключенный подавать руку вольнонаемному инженеру? Дать трое суток карцера», – обратился он к начальнику лагеря и не взглянув больше на Илью,  сел в машину и уехал.  Начальник лагеря, по​жилой НКВДешник, покачал головой и сказал: «Ну и друг у тебя, Барклая!», и велел идти нам на работу. В карцер Илью он не посадил. В дальнейшем мы поняли, как испугался главный инженер, что его могут обвинить в фамильярности с заключенными, и по​старался себя реабилитировать руганью и хамством.
Работа в маркбюро стала более сложной, благодаря тому что новый геодезист всеми  правдами и неправдами стремился меня выжить из маркбюро, т.к. хотел иметь монопольное влияние на маркшейдера.  Оказалось, что они раньше работали вместе, и поэтому маркшейдер прислушивался к его сплетням. Но на моей стороне был начальник центрального маркбюро, который пресек интриги. Тогда интриган избрал другой путь и начал наговаривать на меня бандитам и жуликам в бригадах,  имевшим там большое влияние. Была на прииске ударная бригада Медведя – старого матерого бандюги.  Он, конечно, сам не работал, а набирал в бригаду молодежь, уголовников, и своим авторитетом заставлял их работать и делать все, что ему потребуется. В бригаде у него было человек сорок. Бригада гремела по всей Колыме. Ее  обязательства были даже  отпечатаны в типографии и висели  везде и всюду. Вот с этим Медведем и пришлось мне столкнуться вскоре по вопросу объемов работ бригады. Замерщики, прикрепленные к этой бригаде и, конечно, не жалевшие  приписок для такого
знатного «уркача» (получая за это соответствующую мзду), приписали ему  столько, что когда наш «геодезист» сделал контрольный  замер, то там оказалось до 12-ти тысяч кубометров «торфов» приписки.
Назревал скандал – «туфта» на прииске. Приехал начальник центрального маркбюро и на совеща​нии  работников  нашего маркбюро сказал: "Такое положение связано для меня с большими неприятностями, вплоть до увольнения и посадки. Надо что-то сделать.  Ведь бригада Медведя гремит по всей Колыме и «сам Никишев» об этом знает». (Никишев – генерал, всемогущий наместник Сталина на Колыме). Начальник центрального маркбюро был молодой инженер, только что сменивший старого Якушкина. Он приехал с семьей –  у  него было двое детей.  Был он очень приличным человеком и хорошо относился к  заключенным.
Я сказал ему, что скрыть «туфту» можно, но для этого надо сделать новый  замер  (предварительный) задним числом. Он дал санкцию, я оформил все документы, и «туфта» перестала су​ществовать. По документам все было законно и все в порядке. Наш «геодезист» опять оказался на заднем плане. Но он не успокоился и начал с того, что распространил слух, что вскрыл «туфту» я, а он привел все в порядок. Присвоил все мои труды,  а меня выставил виновником конфликта с Медведем.  Хорошо, что когда мы  с Медведем заспорили по одному вопросу,  не касающемуся  «туфты», и  я со всей прямо​той высказал свое мнение, то он вскользь  заметил:  «Не прошел у  тебя номер с разоблачением «туфты». Я  сразу насторожился, и т.к. разговор  происходил в присутствии маркшейдера, то полностью рассказал, как было дело, и маркшейдер, пользующийся у Медведя полным доверием как свой человек, подтвердил правильность моего рассказа. После этого Медведь подошел ко мне, подал руку и сказал: "Хорошо, что мы с тобой поговорили, а то завтра было бы уже поздно". Оказывается, он собирался отдать приказ, чтобы мне  отрубили голову. Так на Колыме уголовный мир  расправляется с неугодными для него людьми, даже вольнонаемными. Молодому бандиту  за ту или иную провинность, а то и просто за проигрыш в карты, давалось за​дание тогда-то тому-то отрубить голову, и тогда его пре​грешения прощались. Ослушаться было нельзя, т.к. тогда его ждала та же участь.  Это традиционная форма уничтожения провинившегося или неугодного человека у уголовников. Так я спас свою голову. 

К концу 1939-го года у  нас появился новый маркшейдер. Васька спился.  Новым был также освобожденный бытовик, но желающий научиться делу и поэтому вникавший в работу.
На фотографии –  маркшейдер, я и  замерщик Володя.   «Геодезист»  присмирел и не показывал своего гонора. Везде он оскандалился, и ему перестали доверять.  Начальник центрального маркбюро собирался его убрать, но обстановка сложилась в его пользу: весной 1940-го года я уехал с прииска, и его вынуждены были оставить. Но до этого произошло еще много событий.  Поздней осенью приехали главный инженер прииска  и начальник центрального маркбюро; придя в нашу избушку, решили подсчитать запасы не  добытого золота на участке. С ними пришел начальник участка, здоровый детина из бывших заключенных – за ним ходило прозвище  Громила. У меня с ним были хорошие отношения,  т.к. он знал, что с маркшейде​рами надо жить в дружбе. Когда я собирался достать чертежи и расчеты,  главный инженер  попросил  Громилу выйти из комнаты.  «Почему?» –  «А потому, что дело секретное и Вам не по​ложено присутствовать». Тот возмутился: «Заключенные Соко​лов и Барклая могут смотреть секретные материалы, а я нет?» – «Да, так, и это наше дело,  потрудитесь выйти». И он ушел. Это происшествие  имело последствия. Когда мы поздно вечером вернулись в лагерь, нас с Ильей прямо из проходной провели к начальнику лагеря.  – «Что вы там натворили?» – «Ничего». – «Есть рапорт начальника участка о заключении вас в «кандей» на двое  суток с выводом на работу, и еще с вами посадить замерщика Лобзу». Я откровенно рассказал начальнику лагеря, как было дело у начальника участка с главным инженером при​иска. Он улыбнулся и сказал:  «Идите спать в палатку и поосторожнее с начальником участка».
Вот так наша жизнь каждый день висела на волоске. «Кандей»     в  этом лагере был немного другой конструкции, чем в предыдущем.   Это была крепко срубленная изба, шесть на шесть метров,  разделенная  на три части. Одной продольной стеной на всю длину «кандей» был разгорожен на две половины. С одной стороны этой стены был коридор шириной два метра, в него вела входная дверь. В коридоре стояла железная печка и сидел дежурный  стрелок-конвоир.  Из коридора две двери ве​ли в другую половину «кандея» в камеры. Двери были решетчатые, камеры разделялись рубленой перевязанной проволокой стеной. Размер камер три на четыре метра.  В каждой камере было по окну на высоте 1,6 метра от пола,  а высота помещения была 2,5 метра.  Окна не имели рам и стекол, а были закрыты ме​таллическими решетками,  так что наружный воздух свободно проникал в  камеры,  а из коридора поступал теплый воздух от печки.   Считалось, что такие  условия наиболее гуманные, что они предотвращали самосожжения и все же  хоть немного тепла попадало в камеру. Существовало такое изречение: «Кандей» на речке Утиной, а печка в Магадане». Действительно, при 50-40 граду​сах мороза после одной ночи, проведенной в «кандее»,  заклю​ченного с воспалением легких отправляли в больницу.
Должен вернуться назад к 1938-му году, когда я работал на «Утинке».  К нам приехал главный инженер прииска, он проактировал зимний промывочный прибор для золотоносных песков. До этого вся промывка  золота велась только летом, каких-то 4-5 месяцев, когда можно было пользоваться естес​твенными водоемами.  На Колыме говорилось:  "Колыма, Колыма – чудная планета: восемь месяцев зима, остальное  лето". Так вот,  проектировать этот прибор пришлось мне, т.к. он и строился на нашем прииске, и пущен был в  эксплуатацию в зиму 1939 года.  Рентабельность его была, конечно, очень низка, но рабочая сила была даровая, а золото дорогое, и он дейст​вовал плохо, но всю зиму. Все чертежи и изменения в ходе строительства делал я. За этот зимний промывочный прибор главный инженер получил в 1939 году  орден Ленина, а впоследствии он был главным инженером одного из управлений «Дальстроя».
Кончался 1939 год,  а я все еще жив и здоров?!
Летом 1939-го года к нам на прииск прибыли «тюремщики» – так называли заключенных, получивших по тем или иным причинам тюремные сроки.  Для вновь прибывших,  просидевших в тюрьмах уже более двух лет, был построен отдельный барак, огорожен​ный двойным рядом колючей проволоки, постоянно охраняемый часовыми. Какую-либо связь с "тюремщиками" не допускали, даже пищу в этот барак доставляла охрана, а не заключенные.
Прибывших через несколько дней отправили на работы в шахты по добыче  золотоносных песков. Я как маркшейдер имел право доступа во все места, где производились работы. Таким  образом я и попал в  шахты, где работали  «тюремщики». Охрана была наверху, т.к.  из шахты, кроме как через ствол, никуда не убежишь, и я, спустившись по тросу в шахту, спокой​но мог вести с ними разговоры.  Помню, мне попались в первой шахте журналист Бережной и доктор Березовский,  последнего я встретил   через десять лет в Сибири. Мы познакомились, и они просили принести хлеба,  т.к. их держали на голодном пайке. В дальнейшем я каждый раз приносил им,    что мог утаить от охраны.
Среди  «тюремщиков» было много людей, известных в наших автономных республиках, почти все члены партии,  ответствен​ные работники, от секретарей  райкомов, до министров и замминистров.  К сожалению, их фамилии не сохранились в моей памяти, т.к.  большинство их было из среднеазиатских и кавказских республик. Помню секретаря одного из Бакинских райкомов Григорьяна,  очень мягкого, культурного и хорошего человека, не знаю, как он мог быть секретарем райкома? "Тюремщики" очень быстро начали умирать,  на это, по-видимому, и рассчитывали, когда их направляли на Колыму.
Когда от них осталось не  более 20 %, приехала комиссия для расследования большой  смертности, и оставшихся в живых перевели в общий лагерь на общие условия.  Такое же положение было с ними и в других лагерях.
На центральном прииске  «Утином» с ними произошел такой случай: бригада «тюремщиков» работала на «бутаре» по промыв​ке золота.  Конвоир ходил и проявлял свою инициативу – покрикивал на заключенных, чтобы  лучше работали. У него вырвалась такая фраза:  «Ну, фашисты, довольно бездельничать, работать надо».  Один из заключенных крикнул: «Не мы фашисты, а вы издеваетесь над честными людьми». Охранник, недолго думая, выстрелил в заключенного и убил наповал, остальных, сам испугавшись содеянного, положил на землю и поднял тревогу. Заключенных увели в лагерь.

Расследование было произведено, и стрелок получил за убийство благодарность, однако с прииска его перевели в другое место.
В январе 1940-го года мне пришла телеграмма от мамы: "Дело опротестовано прокурором, ждем домой". Настроение улуч​шилось, да и вокруг начали ходить слухи, что дела пересмат​риваются.  Товарищи меня поздравляли. Шли дни, проходила зима. Периодически в бараках проводили  «переучет» личных вещей заключенных. Это делали «друзья народа» - уркачи и жулики. Просыпаюсь ночью –  в палатке  какой-то шорох.  Приоткры​ваю глаза и вижу:  парень из бригады Медведя шарит под по​душками и в личных ящиках «руководящих работников», подхо​дящие вещи передает в конец  палатки,  где другой их сортирует и складывает в мешок.  Закрываю глаза,  т.к. в палатке я один «контрик», а остальные такие же жулики, только большего масштаба, решаю не соваться между ними. На утро обнаруживаю, что и у меня стащили из-под подушки шарф – мою защиту  от обмораживания. У остальных тоже кое-какие пропажи. Стоит ругань, но все воспринимается как стихийное бедствие.
Сообщаю о краже Василю Лобзе, он возмущен: «Как, у тебя, у «своего», и взяли?" В обед приносит мой шарф и говорит: «Произошла ошибка, ребята извиняются, их заранее не преду​предили».
У меня привилегированное положение, начальство ценит за работу,  «контрики» за помощь, уркачи  – за постоянство и вер​ность слову,  охрана и  лагерное начальство – за дисциплиниро​ванность. Решил, что плетью обуха не перешибешь.  Веду себя так, как однажды получилось на пути в центральное маркбюро. Я шел по шоссе с отчетом и сведениями. Вдруг из-за поворота появился едущий верхом мне навстречу начальник всего приискового лагеря Долгорукий – самодур, па​лач и очень жестокий человек, если его можно было назвать человеком. Мне стало не по себе,  т.к. на дороге были только я и он,  он может выкинуть любую штуку, вплоть до избиения и расстрела.  Решил действовать напролом.   Сделал шаг в сторону, вытянулся во фронт и рявкнул: «Заключенный подлагпункта «Речка Утиная» Соколов следует на центральный поселок в маркбюро с отчетом.  Начальник подлагпункта лейтенант Ва​сильев поставлен об этом в известность». Если бы не такое мое поведение, наверняка был бы «эксперимент», т.к. Долгорукий знал меня и мое привилегированное положение, а таких он очень не любил, чувствуя наше  превосходство, и уж постарал​ся бы к чему-нибудь придраться.  Мое службистское поведение произвело на него хорошее впечатление, и он, остановив лошадь, милостиво разрешил:  «Следуй».
Возвращался с центрального участка уже ночью. Полное белое  безмолвие,  луна и ослепительный снег вокруг и на сопках. Вспомнился Джек Лондон и его рассказы об Аляске – наверно, там те же  пейзажи, что и на Колыме.  Очень красиво, но жутко: тишина, ни звука, ни зверя, ни человека, один в необъятной белой пустыне.
Начало 1940 года ознаменовалось одним очень редким явлением – северным сиянием, но не похожим на обыкновенные. Раньше часто на севере были видны мерцающие желтовато-белые гармошки северного сияния, а это было на все небо –  багрово-красное, сходящееся сводом над головой, мерцающее,  переливающееся от красного до ярко-багрового цвета. Сияние производило мрачное и угнетающее впечатление, оно продолжалось часа два-три. «Будет война», –  сказал старик раскольник, заключенный в лагерь еще в 1934 году.  Евдокимов Евдоким Евдокимович, старый партизан из Уссурийского края, обвиненный в контрреволюционной деятельности, осужденный на десять лет колымских лагерей и работавший в маркбюро рабочим, также впал в мистику и заявил, что это сияние не к добру.
Начало пригревать солнышко. Приближалась весна. Мне приснился ночью сон: пришел мальчик заключенный, обслуживающий УРЧ (учетно-распределительную часть лагеря)  и являющийся рассыльным, и сказал, что «пришла обо мне телеграмма». Я сразу проснулся и рассказал ребятам о моем сне. Никто, конечно, не придал этому никакого значения, т.к. в усло​виях лагеря многие, чтобы развлечь и рассеять товарищей, выдумывали сны, похожие на сказки, и заключенные любили слушать эти сны, отвлекаясь от действительности.
В  обед пришел в маркбюро Громило, начальник участка, и спросил меня, когда я еду в Магадан. Принимая это за шутку, я, не  сморгнув глазом сказал:  «Завтра».  Когда же он сообщил, что в УРЧ пришла телеграмма об отправке меня в Магадан, я растерялся и обрадовался.
Тут же меня вызвали в УРЧ и дали указание быть готовым «с вещами» к завтрашнему дню.  Начальник лагеря подал мне руку и пожелал удачи,  т.к.   он думал, что меня вызывают на освобождение по пересмотру дела. Приехал начальник маркбюро и тоже меня поздравил и предложил после  освобождения приехать на прииск для работы маркшейдером  оклад 2000 рублей.
Была весенняя погода, светило солнце, снег ослепительно блестел.   Ручьев еще не было, но все предсказывало весну. Я ехал на попутной машине  с  конвоиром в Оротукан, район​ный центр. Начался новый этап кошмара.
Глава  пятая
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ – СНОВА МАГАДАН
В  Оротукане меня сдали в лагерь,  где оказалось еще шесть человек, также едущих «на освобождение».  Нам придали двух конвоиров, и мы направились дальше в Магадан. Ехали на по​путных машинах,  делая остановки для ночлега и питания.  В одном поселке столовая для  заключенных была закрыта, и кон​воиры повели нас в вольнонаемную столовую. Там поднялся скан​дал: как это заключенных «негров» – в столовую для «белых»? Но наш старший конвоир хладнокровно заявил: «Ничего,  завтра они будут у вас начальниками, нечего шуметь». Такое заявле​ние  еще  больше  придало нам уверенности, что нас освободят, тем более, у всех были однотипные  следствия и полное отсут​ствие состава преступления. 

На третий день прибыли в Магадан.  Там была настоящая весна.  Весна была и в наших душах.  Нас передали на транзитно-пересыльный лагерный пункт и там мы встретили еще тридцать человек, таких же, как мы, привезенных по спецвызову.  Два дня мы находились в приподнятом состоянии и впитыва​ли в  себя все  слухи и предположения.  На третий день нам объявили, что мы вызваны как специалисты для работы в Колымпроекте. Нас вызвали в  Колымпроект  и там устроили нам экзамен для распределения по отделам.
Было большое разочарование, но и тут нашлись оптимисты, уверявшие, что нас пристроили временно, т.к. еще не пришли результаты  по пересмотру  дела.  Хотелось этому верить.
Нас перевели в другой, рабочий, лагерь, и под конвоем по​вели на работу. Я попал в сметный отдел. Там работало уже много заключенных, и мы прибыли как пополнение.
Начались дни работы в  Колымпроекте.  Система та же – норма и, в  зависимости от работы, категория питания.
В лагере помещались только заключенные мужчины, они об​служивали все предприятия Магадана:  котельные, бани, пра​чечные,  парикмахерские,  погрузочно-разгрузочные работы, строительство,  карьеры, ассенизацию, водопровод, канализации, благоустройство и дороги –  одним словом, все черные и тяжелые работы.   Здесь же  помещались и  работники Колымпроекта. Мы начинали работу в семь часов и кончали в шесть, с обеденным перерывом в один час.  Норма рассчитывалась на десять часов. Нормы были на все работы – от проектирования до считки и про​верки материалов,  принесенных из печати. Проверка результа​тов работы была очень тщательная и придирчивая, малейшая ошибка наказывалась снижением категории питания или просто карцером с выводом на работу.                       
Старые работники, заработавшие уже авторитет, имели дополнительный приработок, выполняя работу за вольнонаемных, которые, получая за нее в полном размере, мизерную часть выделяли для оплаты труда заключенного.  На эти средства за​ключенные добывали, опять через вольнонаемных, дополнительные  продукты питания. Мне  опять повезло: бригадир отдела Зимин Юрий Николаевич, тоже  заключенный, вообще  очень жесткий человек,  проникся ко мне симпатией и облегчал, елико возможно, мою работу. В бараке наши места находились рядом,  и мы частенько вздорили по бытовым вопросам, но это не влияло на его служебное  отношение  ко мне.
Режим дня у нас был такой: в шесть часов подъем, в семь развод, и нас под конвоем приводили в два двухэтажных дома на одной из многочисленных в те времена улиц Магадана, где размещался Колымпроект.  Конвоир уходил, и мы оставались одни с наказом никуда из помещения не отлучаться. Некоторые  пытались погулять по городу,  но нас  «контриков», оперативники быстро распознавали,  набирали в комендатуру, бивали и в лучшем случае возвращали в лагерь, а в худ​шем – направляли на «транзитку» для отправки на прииски. Так что игра не  стоила свеч.
В двенадцать часов привозили из лагеря  обед - баланда и каша.  Раздавали по категориям, т.к. обед привозили по счету –  у  кого какая категория  и сколько человек.  Во время дня работали очень усиленно,  т.к.  на каждых 3трех человек был назначен руководитель из заключенных, который отвечал за результаты работы и, естественно, жал на других.
В  шесть часов приходил конвой, и нас в строю вели в лагерь, где сразу  шли на ужин. После ужина можно было пару часов  отдохнуть, если не было какой-либо работы по лагерю или около него.  На эти работы всего больше использовали нас, интеллигентов-контриков.  Я пристрастился ходить в библиотеку лагеря и помогал при раздаче и учете книг. Это меня спасало от многих дополнительных и неприятных работ. В одиннадцать  часов вечера звучал отбой,  проходила поверка, и  лагерь засыпал.
В  Колымпроекте я встретил моих сокамерников по Таганке:  инженера Тоншева  и Яворовского.  С Виктором Тоншевым в  камере Таганской тюрьмы мы часто спорили, а здесь он встретил меня с распростертыми объятиями, и, имея некоторый авторитет в лагере   (он писал маслом картины для лагерного начальства), он несколько раз  оставлял меня в лагере отдыхать, якобы в помощь ему по растиранию красок.  Здесь же я встретил бригадира с «Речки Утиной» –   инженера Пищулина Ивана Ивановича.  В нашем здании работал сын Ю. Стеклова – Влади​мир Стеклов, а в соседнем – инженеры Сергей Вышеславцев и Павел Рязанов. Все  они имели    аналогичную с моей судьбу. Виктор Тоншев умер в 1943-м году  на «Усть-Утиной», куда был эвакуирован Колымпроект. Пищулина,  Рязанова и Стеклова я встречал в 1953-м году в Москве,  они были реаби​литированы.  Из заключенных камеры № 282 Таганской тюрьмы все, кроме журналиста Изгоева, все попали на Колыму, и все, кроме меня, умерли.
Все проектирование в Колымпроекте перешло к заклю​ченным и в городе в шутку называли  «Колымзекапроект».
Как-то в лагере  я зашел в  амбулаторию.  Врач амбулато​рии, заключенный Ша[е]йнфельд, очень хорошо меня встретил, расспросил что и как и  сказал, что если я очень устану, то приходил бы к нему и он даст мне отдохнуть. Для начала он сразу положил меня в изолятор на три дня – отдыхать. Там я встретил еще двух отдыхающих, один из них был старый знакомый,  секретарь Бакинского райкома Григорьян, который  скрашивал нам время отдыха, показывая свою эрудицию, культуру и грамотность. Доктор Шейнфельд,  заходя к нам для осмотра, говорил:   «Надо пережить это время и как можно больше сохра​нить честных людей».  Он и делал это по силам и возможности. Он был очень больной человек,  но очень мужественный.
В  середине  года было предложено  откомандировать в проект​ную группу Горкомхоза сметчиков для помощи по составлению смет на городские   объекты.   Зимин  по моей просьбе сосватал меня.  Он сказал: «Ты там немного отдохнешь, там норм нет».  И действительно, в проектной  группе  Горкомхоза была совер​шенно другая обстановка. Вольнонаемные коллективно, но не​официально делали складчину и подкармливали заключенных дополнительными обедами,  которые  они  заказывали как будто для себя в вольнонаемной столовой.             
Начальник проектной группы Израил Наумович Маклаков был очень гуманный и умный человек, вежливо и предупреди​тельно относившийся ко всем работникам, не исключая и заклю​ченных.   Обстановка мне    очень понравилась, и я попросил на​шего бригадира,  чтобы он поговорил об  оставлении меня здесь на постоянно. Я, конечно, доказал свою работоспособность качеством и быстротой работы. Маклаков где-то с кем-то по​говорил, и меня перевели из Колымпроекта в проектную груп​пу Горкомхоза. Группа Горкомхоза состояла из двадцати че​ловек, из них десять вольнонаемных и десять заключенных. Я попал в бригаду  сантехников, которой руководил инженер Рогозин Александр Михайлович,  он же  секретарь парторгани​зации группы. Бригада состояла из двух человек, руководи​теля и меня.  Руководитель был всегда занят партийной и общественной работой, и мне  приходилось всю работу выполнять самому, с чем я вполне справлялся. Сначала Рогозин меня проверял, подписывая чертежи, а потом, убедившись в моей добросовестности, начал «подмахивать» все без проверки.
При всей моей загруженности у меня оставалось свободное время, т.к. я работал очень быстро. Маклаков предложил мне взять на себя работу по техническому  архиву: работа там не ладилась и порядка не было.  Конечно, я в очень короткое время навел там аптекарский порядок,  а главное, я обрел се​бе  отдельную комнатку, хоть очень маленькую, но все же отдельную. Постоянная скученность и присутствие  людей и невоз​можность уединиться так мне  опостылели,  что я искал одино​чества.   Распорядок дня у  нас  оставался прежний,  но мы чувствовали себя на работе много лучше,    чем в лагере. Мы находи​лись почти в нормальных условиях, с нами разговаривали как с людьми, иногда называли даже  по имени и отчеству.
Обстановка лагеря, и почти такая же в  Колымпроекте, здесь отсутствовала. В Колымпроекте начальство и руково​дители  разговаривали с нами резко и презрительно, как с «неграми».   Здесь на работе мы отдыхали душой и работали с удовольствием. В дальнейшем,  когда мы ближе узнали друг дру​га, «вольные» и «невольные», выяснилось, что среди  «вольных» есть люди, приехавшие на Колыму вслед за своими родственни​ками,  привезенными сюда в качестве «невольных».  Они надеялись хоть чем-нибудь быть полезными  своим родственникам на месте их заключения.  Но Колыма большая, и они не могли  узнать, где находятся их родичи,  тем более что официально это делать было невозможно,  т.к. они тотчас же попали бы тоже в  заключение. Они под большим секретом расспрашивали нас, не называя фами​лии. Мы же, имея  ограниченный круг передвижения, ни в чем им помочь не могли.
В  проектной группе  Горкомхоза работали заключенные. Утевский Марк Павлович, как бригадир человек властный и не  совсем чистоплотный в достижении своих целей, работал в бухгалтерии.  У меня с ним сразу  не  заладилось. Розанов Алек​сей Николаевич, начальник отдела Министерства обороны,  тан​кист, имел 25 лет срока, и  было странно, что он находится в полусвободном состоянии наравне с нами. В дальнейшем это разъяснилось, когда у него нашли донесение на заключенных. Ко мне  он относился очень хорошо и гарантировал свое хорошее отношение – по-видимому,  он свое  слово сдержал, т.к.  тогда я никаких неприятностей не имел. Были еще: Еффе, малень​кий друг Утевского (он работал также   в бухгалтерии);  Саша, полублатной – бухгалтер; обрусевший  немец, конструктор; Ма​рина, машинистка, из женского лагеря, и еще несколько че​ловек – фамилии их я  забыл.
Утевский все  зондировал мое  политическое мировоззрение, но я с самого начала установил для себя реально официальную формулировку и на его провокации отвечал всегда в строго ор​тодоксальном разрезе.  Так приближение войны мной отрицалось, и когда она стала фактом и Утевский  первым дол​гом прибежал ко мне и сообщил о ее начале, не имея еще точных сведений, я и тогда подверг сомнению его сообщение.
Начало войны ознаменовалось снятием всех «контриков» с занимаемых ими должностей и работ, не  связанных с физическим трудом.  Маклаков так же перевел нас в бригаду  строителей; причем он дошел до такого либерализма, что с каждым в отдельности поговорил о том, что для  него лучше и что он может делать из возможного. Меня он назначил бригадиром сводной бригады строителей в 24 человека.
Мы строили дома каркасного типа и кроме того вели ремонтные работы по всему городу. Пропуска мне не дали, но мне пришлось ходить по всему городу,  и мне это удавалось благополучно делать – ни разу не нарвался на оперативника.  Приспособился ходить с топором и инструментом и в опасных случаях заходил в  первый попавшийся дом будто для ремонта.  А однажды, переводя часть бригады на новую работу, при выходе из ворот го​родского парка, мы натолкнулись на двух оперативников. Тут помогла находчивость, я, как на прииске, вытянулся и отра​портовал:   «Бригада плотников Горкомхоза переходит на рабо​ту по ремонту  забора у  дома начальника Дальстроя Никишова». Действительно,  эта работа предполагалась к выполнению, но наряда на нее  еще не  было выдано.  Оперативники были огоро​шены именем  «властелина Колымы» и молча провожали нас взглядами, а я подбадривал ребят идти поскорее; все они понимали, что нас ожидает, если  задержат.  На этот раз мы благополучно проскочили.  В дальнейшем,  после  того как мы действительно ремонтировали забор у  «властелина Колымы»  оперативники, зная меня, уже  не  придирались.
Наступила зима 1941-1942 года. Строительные работы пре​кратились.  Маклаков дал мне задание спроектировать ледяные дороги на разработках камня около бухты Нагаево.  Я делал там геодезическую съемку участка и проектировал карьер для разработки камня. Я был прикреплен к подсобным предприятиям Горкомхоза и выходил на работу  туда.
После  окончания работ по карьеру начальник подсобных предприятий не знал, куда меня направить, и предложил порабо​тать сторожем на складе. Я  с удовольствием согласился.  Это была самая лучшая моя работа за все время колымского заклю​чения. Я брал с собой книжку и читал всю ночь,  сидя у теп​лой печи: изредка я,  конечно,  обходил склады, но это были склады строительных материалов,  а они никому нужны не были. Утром я отсыпался в лагере. Так прошло недели две.  Однажды Маклаков приехал осмотреть склады уже после работы.  Увидя меня спросил:  «Что вы тут делаете?» – «Сторожу».  «Что, инженер работает сторожем? Так нельзя!»  И на следующий день меня перевели на дорожный участок Горкомхоза на долж​ность нормировщика, фактически для организации работы участка.
В колымских лагерях существовала поговорка: «Произвол! В баню гонят!»    Над этой поговоркой много издевались вновь прибывавшие вольнонаемные  работники: «Как это, идти в баню и  «произвол?»  Какая некультурная  грязная публика!» Но вот как производилась мойка в бане  заключенных.  Банные дни предусматривали обслуживание всех мужских лагерей Магадана в течение двух дней.  Надо сказать,  что в Магадане в 1941 го​ду было тридцать тысяч жителей, из них двадцать пять тысяч  заклю​ченных. В течение следующих двух дней мылись женские лагеря, и остальные дни  отводились  этапам.
   Заключенные возвращаются в лагерь  после изнурительной работы в 6-7 часов вечера, ужинают, и вот в 9-10 часов клич: «В баню собирайсь!» Выгоняют всех без исключения: больных, хромых и слепых,  построят на линейке  побарачно и идут про​верять не остался ли кто в бараке,  а мы стоим, дожидаемся. Выпускают из лагеря по счету,  причем в любую погоду – в  мороз, метель, дождь,  грязь и пр.  Каждый несет с собой весь свой скарб, всю одежду и собственные вещи.  Идем по темным ули​цам в конец  города,  где  баня.   Приходим к бане, колоссальная очередь, другие бараки успели прийти раньше, устраи​ваются так, чтобы прямо с работы в баню.  С осени 1940 года лагерь перевели  за четыре  километра от города.  Люди вернулись с работы, и вновь надо идти по открытой долине-дамбе че​тыре километра до города и 1,5 километра по городу, и опять сказывалась погода. Стоят в очереди часы на морозе,  под дождем или снегом, отмораживаются, простужаются.   Наконец  часа в 2-3 ночи впускают по 50 человек в пропускник, начинается гонка: «Скорее, скорее!» Все вещи сдаются в дезинфекцию. Надо их так связать,  чтобы все пропарилось и ничего не потерялось.
Голых людей обрабатывают,  сбривают все волосы, где они только есть,  затем попадают в душевую. Ряды душей, и под каждым два человека моются,  спешат, т.к.  через 15 минут выключат горячую воду, останется только холодная, ледяная. Выход в чистую одевалку, получают  свои вещи и чистое нательное белье примерно по росту, но сплошь и рядом то очень большое, то не натянешь. Очень торопят. В три-четыре часа выходим из бани.  Опять ждем, набирается полный комплект колонны. Комплект набран, конвой ведет  заключенных в лагерь опять пять с половиной километров.  Приходим в лагерь в четыре-пять часов, а в шесть подъем. Люди намучились больше, чем на работе. После бани, как правило,  заболевает 40%, и многие умирают. Вот вам и  «произвол, в баню гонят!»
И, по-видимому, этот ритуал входил в общую систему режима, т.к. такая же картина и на приисках, только там меньше наро​да, но зато одеваться тем приходилось сплошь и рядом на ули​це, на морозе или под дождем. Хорошо, если лето и ясная погода, но «КОЛЫМА, КОЛЫМА, ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА: десять месяцев зима, остальное лето».
Война сказалась учебными тревогами, город замирал. Мы бросали работу,  забирались в подполье дома, который ремонти​ровали, и сидели до отбоя,  а тех, которые работали под кон​воем, конвойные   «клали» на землю и запрещали шевелиться. В лагере во время тревоги  запрещали выходить из барака. Так из нашего барака застрелили глухого старика сектанта, который ночью, не зная, что объявлена тревога, пошел в уборную, а дне​вальный заснул и прозевал его.

Начались неудачи на фронте. В лагерях началось послаб​ление режима. Начальники говорили речи, что «Мы все должны защищать родину, не смотря на то, кто ты, вольный или заключен​ный». Началась запись желающих идти на фронт. Я подал заявление, просил определить меня в лыжную команду и отправить на фронт, ссылался на мои прежние достижения по лыжам. От​вета так и не получил.
Начались этапы в тайгу: стране нужно было  золото. Ре​жим и строгое  отношение к  заключенным ослабли. Обращение стало почти вежливым.  Конвоиры ждали отсылки на фронт и особого энтузиазма не выражали.                                 
В феврале началась массовая отправка в тайгу в усилен​ном темпе. Меня три раза брали на этап, но при помощи доктора Яна Карловича Тимошкевича я пропускал по болезни день, а на следующий Маклаков меня отвоевывал и я возвращался на работу.
20-го февраля  после работы, вечером, меня вызвали на комиссию и не возвращая в барак, отправили не на «транзитку», как обыкновенно,  а в лагерный  «кандей», там уже было много народа из разных бараков.   Ночью подошли крытые машины, и нас тотчас же погрузили и отправили в тайгу. Во время ко​миссии мне удалось зайти в УРЧ, и, увидя, что там никого нет, я позвонил по телефону на работу Маклакову.  К телефону по​дошел бригадир Утевский.  Я ему сообщил, что меня берут на этап и просил тотчас, как придет Маклаков передать ему об этом.  Утевский обещал, но, как я узнал потом, мою просьбу не выполнил. 

Начался третий этап моих колымских скитаний. В машинах стояли печки, и мы их топили, так что ехать было сносно. В машину грузили по двадцать человек заключенных и по четыре человека конвоиров.

Глава шестая
ТЕНЬКА, УСТЬ-ОМЧУК.  Прииск имени ВОРОШИЛОВА
Ночевали только одни сутки. Приехали мы на вновь ор​ганизованный прииск  им. Ворошилова.  Зона была уже построе​на,  а из жилых помещений были только два рубленых барака с проемами для окон.  Окон не  было, их заменяли натянутые простыни, дверями служили повешенные одеяла. В бараке день и ночь топилась печка из цилиндрической железной бочки.
Был февраль 1942-го года. Морозы стояли 40-50 градусов. Но я был уже  обстрелянный и на  «Речке Утиной» испытал уже 64 градуса,  только теперь я был в числе  «призраков», а не маркшейдеров.
Нас разбили по бригадам и сразу погнали на работу. Место работы находилось недалеко,  1-1,5 километра от лагеря, работали без конвоя.  Начали вскрывать «торфы» – это разра​ботка пустой породы,  под которой находятся золотоносные слои скалы.   Первая работа была бурение.  Нас вооружили двухметровыми бурами и дали задание на бурение  «бурок».    Норма была большая,  но я,  хорошо отдохнувший в Магадане от интен​сивной физической работы, сразу  стал давать норму, а через несколько дней стал перевыполнять.
Начальником лагеря был назначен, незадолго перед нашим приездом, молодой  лейтенант войск НКВД.  Он запретил бить заключенных и этим снискал популярность. Его звали ласкательно –  «лейтенант Васька». Он своим гуманным отношением к заключенным восстановил против себя охрану, которая им была очень недовольна.
Вновь прибывающие в  лагерь прямо на улице подвергались обыску и затем пропускались через вахту в  лагерь.  При обыс​ке у меня в ящике-чемодане были обнаружены фотокарточки моих детей:  Маруся с Юриком, Танюша, Николаша и Юрик вмес​те – их у меня отобрали,  но через двадцать минут боец при​нес мне их обратно и передал с сочувственными словами. Еще в Магадане я, пряча фотокарточки от лагерных "шмонов", за​совывал их под доски нар и там хранил.  Однажды нас ночью разбудили и перевели в другой барак, и я в спешке забыл вы​нуть  из тайника фотокарточки.  Вспомнил я об  этом только на следующий  день на работе.  Вернувшись в  лагерь вечером, я первым делом побежал в  старый  барак, где мы жили.  Новые жильцы, сплошь уголовники и рецидивисты, встретили меня не​доброжелательно. Вообще, чужой в бараке – это чэпэ  и ему всегда приходится плохо, т.к.  в чужой барак ходят только воровать. Когда я объяснил в чем дело,  отношение сразу переменилось и нашлись добровольные  помощники, и вскоре карточки обнаружились у одного из жителей барака.. Их нашли сразу как эта брига​да прибыла на новое место, т.к.  у жуликов  очень развита наблюдательность и они всегда тщательно обследуют новое место жительства, хотя  бы они были там временно. Карточки мне сейчас же вернули, т.к. мать и семья даже у жуликов являются священными.   Эти фотографии прожили со мной всю Колыму и Сибирь,  и сейчас со мной.
День начинался так: в 5 часов утра подъем, в 6 часов раз​вод.  Строились у вахты и выходили пятерками на работу. Ра​бочий день был увеличен зимой до 14-ти часов, а летом до 18-ти часов; это было вполне  официально,  т.к.  шла война.  Но и за питанием следили более тщательно, и во избежание утечки продуктов  «лейтенант Васька» привлек  общественных контролеров из  среды вольнонаемных, жен комсостава и работников прииска.  Контролеры присутствовали в столовой при получении и закладке  пищи.  Это мероприятие  подорвало немного благопо​лучие матерых лагерных заправил из  заключенных, которые всегда жили за счет других, но совсем воровство не изжилось, нашлись другие пути.
Столовая – это большая палатка, половину которой занимает кухня с большой плитой, а вторая служит обеденным залом. На врытых в землю столбах прибиты перекладины, на которые на​стланы доски, одни высокие – это стопы в две доски, другие низкие – это скамейки в одну доску. В 12 часов мы приходили с работы в лагерь на обед и в 13 шли снова на работу до 20 часов.  В 20 часов  ужин и в 22  отбой.
Спали не раздеваясь,  стекла - простыни плохо задерживали тепло в бараке,  а двери-одеяла совсем не задерживали, и в  бараке  было холодно.  Я занял место во втором ярусе - там было теплее.
Через пару недель нас повели во вновь отстроенную баню. В бане оказался работающим Алаверды азербайджанец, работавший у меня в бригаде в Магадане; там у нас были очень хорошие отношения, и я ему очень обрадовался и отдал на хранение мои самые ценные вещи: ремень, шарф и деньги, которые у меня сохранились от всех «шмонов», а в бане их было некуда девать. Этих вещей я больше не видел. Алаверды куда-то исчез, и я его не мог найти. Когда дней через пять я  его встретил и спросил: «Что это значит?» – он ответил мне какой-то лагерной грубостью. Я очень страдал от отсутствия  шарфа, ведь была  зима.
Для  пополнения питания пришлось организовать добычу дополнительного пайка, отдавая заготовленные на сопке дрова, небольшие вязанки в вольнонаемный  поселок и получая за это или кусок хлеба, или горсть старых сухарей.  Поселок был в сто​роне километра за два от лагеря.  Приходилось после работы пешком  с вязанкой дров бежать в поселок и, пройдя по домам с предложением дров,  спешить на вахту, выдумывая оправдания позднего возвращения с работы.  Оправдания сходили благополуч​но,  а вот заработок не всегда получался, и приходилось нести дрова,  за неимением сбыта, в лагерь.  Практиковались и другие приработки: можно было на ночь пойти работать в кухню, пилить и колоть дрова,  носить воду  – и за это давали каши «от пуза», сколько съешь. Но эта работа кончалась в два-три часа ночи, так что спать совсем не приходилось, и это еще больше отнимало сил и измучивало.
Так прошла зима,  только у меня  появились нарывы под ску​лами и небольшие чирки на шее.  Весной нас перевели в дру​гую бригаду, более сильную,  бригадиром был Виктор Хохряков – молодой, энергичный парень,  тоже из «контриков». Бригада бы​ла ударная и дружная,  бригадир  заботился о людях и имел авторитет у лагерного начальства,  т.к. выполнял производст​венные нормы.
Однажды после работы меня вызвали на вахту.  На вахте мне велели идти в поселок к уполномоченному НКВД – к «куму», как
говорили в  лагере.  Пошел,  пришел, меня встретил молодой человек в морской форме,  предложил сесть и начал расспрашивать, как я живу и работаю, потом попросил меня сообщить о настроениях заключенных:  «Ведь Вы инженер и можете в этом разбирать​ся». Я сказал,  что, работая сильно, устаю и не в состоянии еще разговаривать с людьми и ложусь сразу  спать. «Мы вас переведем на более  легкую работу».  Я  отказался. Поговорили еще и с советом «подумать» меня  отпустили. В бригаде уже  знали, что я был у  «Кума».
Дни шли, мы  работали в шурфах на глубине  от 6-ти до 15-ти метров, в  сырости,  с постоянным риском получить камнем по голове, т.к. ,  постепенно оттаивая у  поверхности, земля давала возможность отделяться от нее вытаявшим камням, ко​торые  и летели на дно шурфа довольно часто.   Этого я избежал, а вот железы давали свищи все больше и больше.  У меня систематически наблюдалось повышение температуры.  Сначала фельд​шер Фролов давал мне освобождение,  потом, не  понимая, что со мной,  начал подозревать  «мастырку» – искусственное повышение температуры, и  прекратил давать освобождение,  а я продолжал работу в сырости под землей.
Меня вторично вызвали к «куму».  Снова старый разговор, но более настойчивый, с предложением перевода на работу в канцелярию или бухгалтерию. Я отказался.  Начал грозить: «Хуже  будет.  Вы в наших руках».   Категорически отказываюсь. Расстались не  прощаясь,  но подписку  о неразглашении разго​вора взял. Вежливости как не бывало.  В лагере уже поговари​вали, что Соколов похаживает к  «Куму». Хохряков добился, что​бы меня убрали из бригады.  Доносчиков и «сексотов» в лагере не  любят, даже чины лагерного руководства. Меня начали подозревать в доносах. Прямо никто не говорил, но чувствовалась настороженность.  Меня перевели на работу в бригаду  лагерных плотников,  без выхода за территорию лагеря. Строили столовую, клуб и иные  палатки. Бригада рабо​тала только в  лагере,  за проволоку не выпускалась.  Допол​нительные приработки за дрова исчезли. Начал готовить шпильки для  хлеборезки и носил их туда, иногда принимали и давали кусок хлеба.  Конкурентов было много, все зависело от того, кто раньше успеет.
В амбулаторию прибыли новый врач, кандидат биологичес​ких наук Гаджаев – серьезный человек, но не врач, а только «спасающийся».  Он сразу отказал мне в освобождении, несмотря на наличие температуры и плохое состояние. Позднее я узнал, что перед уходом Фролов  характеризовал меня как "мастырщика". Новый врач  принял это как факт,  не умея разобраться по су​ществу.
В лагере  подружился с бригадиром другой бригады, инже​нером Ласточкиным Александром, часто ходил к нему в бригаду. У них был где-то "приголубленный" патефон, и я ходил слу​шать музыку. В дальнейшем наши пути сошлись как с Гаджаевым, так и с Ласточкиным.
К осени пришло постановление  – прииск им .Ворошилова сделать целиком вольнонаемным.  Нас направили на новый прииск, им. Гастелло, километров за 18-20 от прежнего. Всех построили в большую колонну и, окружив конвоем, повели по чуть заснеженным дорогам  на новое  место.  Несли на себе весь свой скарб, чемоданы и постели.  Двигались очень медленно, вышли в полдень, пришли на новое место ночью. Всю ночь шло оформление и распределение, а мы стояли на улице. Шел дождь, все  промокли.  Спать не  пришлось, т.к.  палатка, куда нас поместили, протекала и приходилось перебираться с места на место.
Меня опять направили в плотничную бригаду– таскали за 2-3 километра бревна на плечах для постройки помещений лагеря.   Здесь проработал я недолго:  недели через три вызвали «с вещами» на этап.
Глава  седьмая
КУЛА
Направлялась бригада на строительство электростанции Кула,   и,  конечно, от меня,  с такой плохой славой, постарались  избавиться.  Нас погрузили на открытую машину (морозы еще не превышали 20-ти градусов) и повезли. Прибыли на место на следующий день.  Опять чистое место – надо обживать. Поместились в палатках вместимостью по пятьдесят человек.  Двухэтажные нары, спим в шапках, не раздеваясь, бани нет, два раза в месяц  сдаем одежду в дезкамеру. Паршивеем и болеем. Ночью шапки и волосы примерзают к палатке.

Ходим на работу в котлован под фундаменты электростанции. Роем лопатами, отвозим тачками. Грунт легче  приискового.

Встретил архитектора Козлова, он работал в бухгалтерии на «Речке Утиной», сейчас окончил срок, как вольнонаемный работает в техническом отделе строительства,  Оказал мне протекцию: через месяц после приезда меня назначили десятником на земляных работах и прикрепили к бригаде.  Сразу бригада стала выполнять план и нормы, ведь я все-таки маркшейдер и руководил замерщиками и насчет замеров «собаку съел».

Работал в этой должности почти месяц – моя бригада ударная. Прораб начал не доверять – наверно, «туфта» и «приписка». Конечно, было и не без  этого.  Но люди в бригаде подправились, т.к. стройка ударная, категория первая, кормят сравнительно хорошо.  Я совсем оправился и чувствовал себя хорошо, только свищи под челюстью не проходили,   а иногда повышалась температура.

Прораб снял меня с должности десятника и перевел в забой землекопом. Я начал показывать ударную работу – выполнял и перевыполнял норму, усвоил навыки в  земляных работах и пожинал лавры отличника производства. Имел дополнительное  питание и табак.  Бригада держалась на хорошем уровне.

Построили баню. Вымылись.  Поселок для вольнонаемных строился.  Наступил новый,  1943-й  год.

Как-то вечером приходит нарядчик: «Соколов, к главному инженеру, с утра ищу, всех Соколовых перегонял к нему, все, говорит, не те, ты последний из пятерых».

Направляюсь в поселок.

Необходимо вернуться на двадцать месяцев назад. В мою бытность в Магадане, начальником сметного отдела Колымпроекта был грубый и неприятный человек, он относился хорошо только к Юрию Зимину.  На Куле он оказался в роли начальника строительства, и при посещении им работ я к нему обратился и напомнил, что работал у него в отделе, на это он ответил:  «Что-то не  помню, но работать везде надо, поработаете тут добросовестно». После  этого прошло много времени, и я не мог связать мой вызов с его личностью. Кроме  того, работая в проектной группе  Горкомхоза, мне пришлось иметь дело по техдокументации с техническим отделом одного из управлений Дальстроя, и в частности с инженером Головиным.

Придя в управление    строительства и найдя главного инженера, я обнаружил, что это тот самый Головин. О моем присутствии  на строительстве    ему  сказал начальник. Головин сказал мне,  что берет меня к себе  дневальным с условием, что я буду выполнять функции технического секретаря, и предложил перебраться к нему на квартиру в двухэтажный, двухквартирный,  еще  не  полностью достроенный коттедж.    Я, конечно, не  заставил себя уговаривать и в тот же вечер переехал на новое место жительства. Я должен был жить в кухне.  Но это, конечно, был рай по сравнению с лагерем.

Я обследовал хозяйство, вымыл полы,  навел порядок в двух комнатах (инженер жил пока на холостяцком положении) и, растянувшись на  своем топчане,  с наслаждением полежал в одиночестве, без окриков и брани.   Пока мои  обязанности не распространялись дальше домашних.

На второй день инженер  Головин принес несколько чертежей  и велел мне их систематизировать.

Мое  питание на новом месте изменилось:  я получал в  лагере так называемый сухой паек, которого в нормальных условиях хватило бы на два дня, а я получил на неделю. Приходилось пользоваться частью продуктов моего хозяина.

Мое  блаженство  не было долгим: через четыре дня меня вызвали в лагерь и объявили, что меня вызывают в Усть-Омчук, и что я поеду завтра с шестнадцатью другими освобождающимися по окончании срока.
Глава восьмая

СНОВА «НА ОСВОБОЖДЕНИЕ»

Это сообщение меня огорошило.  Шел 1943-й год, январь месяц. Меня арестовали 21 января 1938-го года, т.е. ровно пять лет тому назад. Неужели мне сократили срок до пяти лет?  Вариант, придуманный мной, был так соблазнителен, что я начал в него верить. Без сожаления  простившись с Кулой и ее обитателями, мы, семнадцать освобождаемых, на открытой машине, без печки, делая  оптимистические предположения о воображаемом возвращении домой, выехали из лагеря.

Ехали мы часов шесть и к вечеру прибыли в  центральный лагерь Тенькинского горного управления в поселок Усть-Омчук. Нас всех, семнадцать человек, направили в барак освобождающихся.  Там был настоящий  «шалман».  Освобождались преимущественно уголовники, и в бараке шла картежная игра, доходящая до поножовщины, грабили, тащили все что можно. На минуту задремав, я не почувствовал, как у меня с рук стащили рукавицы. Свои вещи я предусмотрительно сдал старосте лагеря: конечно, и тут я мог остаться без вещей, но приходилось рисковать.

На следующий день я сразу направился в УРЧ – учетно-распределительную часть лагеря, и спросил: «Еду ли я на освобождение?» и, получив ответ: «Нет», потребовал перевода в рабочий барак.  Меня  тотчас же назначили в барак рабочих по поселку, и я, не  заходя в  «шалман»,  перебрался в более сносные условия.

Разочарование  по поводу  «освобождения»  сменилось новыми предположениями, чем объясняется мой вызов. «Потом узнаешь»,   сказанное в УРЧ, давало простор предположениям, т.к.  сюда же привезли с прииска им. Гастелло инженера Ласточкина и кандидата наук Ганджаева.

Тем временем мы продолжали находиться в лагере, ходили на работу в поселок, жили впроголодь, делали попытки дополнительных заработков – предлагали в поселке заготовленные нами дрова, но это плохо удавалось: кругом был  лес.

Примерно через месяц, в феврале месяце 1943-го года, нас всех троих вызвали на этап.  На вахте к нам еще  присоединили двух человек: учителя и военного.  Дали двух конвоиров, крытую машину и повезли.  Сразу возникла новая «параша» - предположение, сформулированное еще на вахте лагеря и поддержанное конвоирами.   «Параша» гласила:  «На «материке» (так называлась большая  земля в отличие  от Колымы) стало мало специалистов, и нас направляют на пополнение.  Ведь ехали два инженера, кандидат наук,  артиллерист и педагог.  Последний немного путал карты, но на этот пункт мы решили не обращать внимания, ведь без случайностей в исполнении и исключений ничего не  обходится. Нам очень хотелось домой, и мы могли верить всему, что нас к  этому приближало.
Проезжая по трассе и встречая  «доходяг»  – «фитилей», работающих на дорожных работах, на которые направлялись сактированные  – полностью обессиленные,  «дошедшие», заключенные, мы слышали лучшие  пожелания и оптимистические предположения о нашей поездке.  Наконец и мы стали верить, что это так. Сначала предполагали, что нас везут в Магадан, но когда от Стрелки мы повернули не на Магадан, а от него, сразу возникло предположение: везут прямо на аэродром. Аэродром находился километров  за 100 от Магадана. А когда мы проехали мимо аэродрома, наступила полная растерянность – что дальше? Ехали мы на первой машине только до первого пересыльно-этапного барака. Барак находился вне лагеря, и мы могли ходить по окружающему лесу,  не отходя далеко. Охранники нам верили и,  по-видимому для своего спокойствия, под​держивали нашу версию, что нас везут на освобождение.
Дальше мы поехали на попутных машинах, о которых забо​тились наши конвоиры. Питались мы в этапных бараках. В них жили по несколько заключенных, на обязанности которых было питание пересыльных. Кормили нас прилично, работать не за​ставляли, за исключением сбора дров для своего обогрева. До сего времени это путешествие оставило наилучшее впечат​ление от всего произошедшего со мной на Колыме,
На одной  остановке, в  этапном бараке, мы только успели поесть, как со стороны реки Колымы к бараку подкатили две машины, полные людьми.
Люди говорили на непонятном нам языке, были одеты в плохую лагерную одежду и обувь.  Замерзшие и голодные, они были веселы и шумно переговаривались. Это были чехи, едущие в ар​мию Александера. Были среди них и говорящие на русском языке, и мы от них узнали: в 1939-м году, когда Гитлер окончатель​но оккупировал Чехословакию, много чехов,  главным образом молодежи, ища спасения от фашизма,  перешли границу СССР и попросили убежища. Все они  были  арестованы и обвинены в  «подозрении в шпионаже» и направлены в исправительно-трудовые лагеря. Многие из  них попали на Колыму. Многие  по​гибли и похоронены под сопками.  Те,  кто остался в живых, ехали теперь воевать с немцами во вновь сформированный чехословацкий корпус генерала Александера. Шумно собравшись, они поехали к Магадану.
Мы тоже собрались и поехали на попутной машине в дру​гую сторону. Медленно подвигались мы все дальше и дальше, уезжали от Магадана и все дальше и дальше в неизвестное. Фантазировать перестали.  Так ехали мы около месяца.  Погода нам благоприятствовала, не  было сильных морозов, метелей, в большинстве  стояла тихая,  ясная погода с небольшими морозами. Переехали реку Колыму, и тогда выяснилось, что нас везут в поселок Ягодный. В Ягодном нас сдали в лагерь, и там мы узнали, что станция нашего назначения – прииск  «Джалгала», «вседальстроевский специзолятор».
Через два дня нас погрузили на тракторные сани, поверх груза, и под новым конвоем отправили  по долине реки Берелех на прииск «Джалгала». Прииск отстоял от трассы на тридцать километров в тайге и сообщался с Ягодным  летом только пешком и лошадьми, а зи​мой тракторными поездами по замерзшей реке.
Наше  любопытство о прииске  «Джалгала» было полностью удовлетворено тем, что нам сказали в  лагере Ягодном: «Заключенные с прииска «Джалгала» живыми не возвращаются».

Мне было тридцать семь лет.
Умирать очень не  хотелось.
Но сделать мы ничего не могли.
За время нашего совместного путешествия мы лучше узна​ли друг друга и друг о  друге.  Кандидат наук сообщил мне о Фролове, который охарактеризовал меня как  "мастырщика». Признался в  своем некрасивом поступке в  отношении меня, за который он себя сильно порицает.        
Оказалось, что все имели разговоры с   Кумом и все по​жинают результаты этих разговоров.  В те времена исправимым считался только тот, кто мог  предавать других. Мы были все неисправимые и направлялись к последнему месту жительства на земле!

Глава    девятая
«ДЖАЛГАЛА»
Наш путь на тракторном поезде  лежал по руслу замерз​шей реки, причем реки горной. Мы неизменно подымались все выше и выше между крутыми  поросшими лесом, берегами.  Кругом были сопки, покрытые девственным лесом. Дул несильный север​ный ветер,  летела поземка.
В лагерь «Джалгала» мы приехали к вечеру. Он был распо​ложен на сопке,  причем резко обозначились три зоны, ого​роженные двойными проволочными заграждениями с вышками. Одна зона была для проштрафившихся уголовников, вторая – для контриков и третья –  рабочая.  Лагерь был на штрафном положении. Не было клубов,  читален,  библиотек, были карцеры, проволока и подконвойная работа.
Нас распределили по бригадам,  причем всех в разные. Я попал в бригаду Маргорьяна, ударную и передовую. Там я встретил Маргорьяна,  однофамильца бригадира, с которым работал на прииске  «Утином» в 1938-м году.  Он сразу попросил меня в напарники и очень хорошо аттестовал перед бригадой. Бри​гадир был его земляком. Вообще в бригаде было восемь чело​век армян, и на них опирался бригадир, держа прочно власть в своих руках. Остальные члены бригады не могли пикнуть, боясь расправы, иногда чисто физической. Это я узнал позже, а по приезде  с радостью встретился со знакомым чело​веком. Оказывается, и на большой  Колыме пути сходятся.
Бригада работала на вскрытии торфа – пустой породы. Мы кабалили мерзлый камень, сцементированный замерзшим песком, гру​зили в короба на полозьях и вручную отгоняли эти короба по ледяным дорожкам к бесконечному тросу, поднимавшему прицепленные к нему короба на отвал высотой до 20-ти метров.
Бригада работала в ночную смену, и я очень скоро научил​ся по созвездию Ориона определять время.  Греться у кост​ра разрешалось только бригадиру и конвою, мы все время долж​ны были работать. Начинали в 6 вечера и кончали в 6 утра,  затем нас направляли на  работы по  лагерю:  уборка, подноска дров и другие  работы.  Питание было плохое:  балан​да из капусты, полугнилой,  полселедки и чай – это обед, завтрак – только баланда, ужин – каша.
Большую зону занимала больница, там лежало много боль​ных и дистрофиков. Смертность была большая. Вывоз из лаге​ря  заключенных (живых) был как исключение.
Барак у нас, как у лучшей бригады, был самый лучший, одеяла выдали стеганые, теплые. У бригады была своя бригад​ная песня, с которой мы выходили на работу – это "Катюша". Мы все постепенно слабели, кроме армян руководящей группировки. В бригаде все  дополнительные ресурсы питания,  по​лучаемые  за хорошую работу,  бригадир делил между своими. На эту  тему я поругался с моим напарником,  а он, конечно, сообщил об  этом бригадиру.  Результаты не замедлили сказаться. Однажды ночью, подведя короб к тросу, мы,  по-видимому, плохо его закрепили, и на половине отвала он сорвался с троса. Развивая скорость, короб несся вниз, сбивая и опрокидывая  другие короба.  На шум прибежал бригадир и, схватив палку, по-лагерному «дрын», бросился на нас.  Удар обрушился на меня, направлен был в голову, но попал по плечу, последовал следую​щий удар, я упал. Товарищи оттащили меня к костру, где я и провел остаток ночи.  Утром отправился к врачу в амбулаторию. Врачом был старый мой знакомый  кандидат наук,  он оказал мне помощь. Рука не поднималась,  плечо посинело и распухло. Надо сказать, что дрын имел сантиметров восемь в диамет​ре и равнялся хорошей оглобле.
Я сказал, что пойду жаловаться начальнику лагеря и прошу отметить побои в моей амбулаторной карточке. «Кандидат» ответил, что никаких отметок в карточке  он делать не будет, даст мне три дня отдыха, и все. Мне  он не посоветовал вообще поднимать вопрос, указывая,  что Маргорьян как бригадир имеет большой авторитет у  начальника, и жалоба на него повредит только мне, и он сам, в некотором роде,  зависит от бригадира и поэтому не хочет портить отношения.
При отсутствии медицинского заключения я понимал, что результатов по жалобе, конечно, не будет. Отдохнул три дня и опять вышел на работу, хотя плечо и рука почти не двигались. Мое поползновение  подать жалобу стало известно бригадиру, и через пару дней меня как слабосильного  перевели на работу внутри лагеря плотником и выселили из барака в дырявый и хо​лодный  общелагерный барак.
Я к этому времени очень ослаб, железы гноились, свищи не  проходили, на шее  была  целая колония нарывов-чирьев. «Кандидат» положил меня в больницу на операцию. Мне там разрезали шею и вылущили гной. В больнице я пролежал около недели,  затем опять прибыл в нашу зону и стал работать плот​ником.   "Кандидат" заставил    меня оборудовать новое помещение под амбулаторию. Около этого помещения я сделал себе верстак прямо на улице, т.к. был уже апрель и солнышко начало пригревать, и начал работать.
Однажды ко мне подошел заключенный, работавший в ночную смену, он был раньше  актером в Ленинграде. В 1937-м году он был арестован и попал на Колыму.  Он почти совсем обессилел и не видел впереди никакого выхода. Он посмотрел на мой американский топор  (все  снабжение Колымы как инструментами, так и продуктами питания, после начала войны производилось американцами) и попросил его осмотреть. Не подозревая ничего, я подал ему топор, в одно мгновение    он приложил свою левую руку к стене и два раза ударил топором по пальцам, которые с глухим стуком упали на верстак. После этого он  спокойно положил топор и пошел в амбулаторию. Ле​вая рука была без пальцев. Таких в лагере называли «саморубами».  «Саморубы» преследовались, и им давались новые сроки.  Началось следствие. Меня вызвали на допрос и, по-видимому, удовлетворились моими показаниями, т.к. больше не вызывали.
За время моей работы лагерным плотником со мной произо​шел еще один случай.  Работаю у верстака, вдруг дежурный по лагерю вызывает меня на вахту, а в это время мимо вахты проводят на работу из карцера отпетую   шпану, не хотевшую работать. Меня выталкивают за вахту и присоединяют к их колонне,  сказав: «Вот еще  один». Кто это мне устроил, до сего времени понять не могу, кому это было нужно и за что, но попасть в компанию этой публики одному очень рискованно:  они полностью обирают по​павшего к ним, но еще могут и изувечить.  Правда, конвоир пристроил меня в конце и за все время работы следил, чтобы ко мне не подходили  «уркачи». После работы нас погнали обратно в лагерь и, пройдя вахту, направили прямо в карцер – «кандею».
«Кандей» находился за зоной лагеря и был обнесен само​стоятельной оградой из трех рядов проволоки со специаль​ными вышками.  Сам «кандей» представлял из себя рубленый амбар без окон с коридором при входе и камерами за ре​шеткой внутри.  Камеры были расположены в два яруса такой высоты, чтобы можно было только сидеть человеку среднего роста, встать было нельзя.  Сплошь и рядом в верхних камеpax оправлялись прямо на головы сидевших в нижней камере. В «кандее» творились всякие вещи, от мужеложества до прямого убийства. Можно представить, в  каком я был состоянии, когда меня со всеми подвели к «кандею».  Начали пускать и распределять по камерам, и дошла  очередь до меня.  Тут конвоир, насладившись,  по-видимому, моими переживаниями, велел мне идти на вахту в лагерь.
После  этого случая я начал подумывать, как попасть опять в бригаду,  там все-таки издевательство над коллективом как-то легче переносится.
Я встретил в лагере «Джалгала» одного бывшего бригадира с «Речки Утиной», Иосифа Матусевича, хорошего коллектив​ного парня из троцкистов; он мне  предложил пе​рейти к ним в бригаду, надеясь потом протолкнуть в марк​шейдеры.
Уже в мае я начал работать в их бригаде на пару с Иосифом.  Дело с маркшейдерством провалилось. Нам было не положено работать на таких должностях.
Мы с Иосифом продолжали работать в забое с тачками. Постепенно пухли с голода и слабели. Шли на работу, шатаясь, тачку везли по инерции, если что-либо попадалось на пути: какое-нибудь препятствие, камешек или щепка – мы падали, не в состоянии сохранить равновесие.  Поднимали и ставили тачку  скопом,  т.к.  одному это было не  под силу.
В  одну темную, дождливую ночь бригада работала в особо усложненных условиях. Одежда была насквозь мокрая, трапы, по которым мы возили тачки, были скользкие и проложены по узкому  гребню,  оставшемуся от    невыбранной породы. Приходилось очень медленно вести тачку, сохраняя равновесие, а это очень трудно: при быстром движении тачки равновесие сохраняется легче. Было темно, т.к.  освещение было недостаточным. Сплошь и рядом тачки опрокидывались на середине пути, и ог​ромный труд разработки скалы пропадал полностью. За шиворот текла вода с шапки и струилась по спине, телогрейка и штаны были насквозь мокрые, в ботинках хлюпала вода, было темно, скользко и беспросветно.  В такой   обстановке мне пришла мысль – стоит ли держаться, все равно не видно никакого просвета, зачем мучиться? Мысль о самоубийстве  пришла мне в голову в эту  ночь. Но это было мгновение, и я его пережил   и дал дру​гое  направление мыслям. Вообще я был один из немногих, всегда оптимистично смотревших на будущее и подбадривающих других.
Проходило лето, дни были однообразны, полные борьбы за животное  существование.

Глава  десятая
ОПЯТЬ НА «ОСОБОЖДЕНИЕ» – СНОВА МАГАДАН
В конце июля меня прямо с работы  вызвали в УРЧ. Было 12 часов дня.   Пришел вызов  на меня из Магадана. Товарищи радостно меня провожали. Вообще чувство зависти как-то не культивировалось среди политических заключенных.
«Наверно, на освобождение», – сказал мне инспектор УРЧ. «Уже два раза ездил на освобождение, довольно с меня», – ответил я.
Два конвоира уже ждали.  Наскоро пообедав,  захватив мой небольшой скарб, самым ценным в котором были фотокарточки моих ребят, мы направились в тайгу, пешком тридцать километ​ров к основной  трассе.
При отправке конвоиры говорили инспектору, а я случайно услышал: «Дойдет ли?»

Я был опухший, истощенный, обвязанный бинтами, шея и подбородок в нарывах, ноги как бревна.

Дорогой  конвоиры меня подкармливали американской колбасой, и на удивление через восемь часов я все же дошел до трассы. На попутной машине мы доехали до Ягодного, там конвоиры сдали меня в лагерь.

Через два дня сформировали небольшой этап в Магадан. На студебеккере мы, человек десять заключенных и четыре конвоира, выехали из Ягодного.

Поездка Ягодное-Магадан не  оставила в памяти особенных следов.  Студебеккер мчался со скоростью 80-100 километров в час. Лихих шоферов на Колыме хватало. Это, в большинстве, были решительные и смелые бывшие уголовники, прошедшие огонь, и воду, и медные трубы.  При такой езде на следующий день мы уже были  в Магадане.

Меня сдали в городской ОЛП (отдельный лагерный пункт). Первым долгом я пошел к Тимошкевичу Яну Карловичу, врачу лагерной амбулатории. Он посмотрел на меня, потом на больничную карточку, потом опять на меня и сказал: «Ты ли это?» (Такой у меня был особенный вид). Сейчас же он положил меня в стационар на две недели. За время войны на Колыму доставка заключенных прекратилась, людей было мало, и их начали беречь – так появились стационары. В стационаре меня навестили кое-кто из старожилов магаданских лагерей и по моей просьбе выяснили, зачем меня вызвали в Магадан. Оказалось, что Колымпроект в 1942-м году был эвакуирован на «Усть-Утиную» на реке Колыме. Там умер от воспаления легких Виктор Тоньшев. В 1943-м году, когда наши начали наступление на немцев и произошел перелом в военных действиях, Колымпроект вернули в Магадан и он стал вновь набирать работников. И вновь по протекции Юрия Зимина на меня послали вызов.  Он долго искал меня, пока не нашел на «Джалгале». Вызов есть вызов, и его, хотя с опозданием, выполнили. Для меня это было как раз во-время, запоздай вызов еще немного, и его выполнить, наверно, не пришлось бы.

Связавшись с работавшими в  Колымпроекте, я узнал, что о моем вызове  уже забыли. Мне  не хотелось возвращаться в условия работы Копымпроекта, во-первых,  из-за господствующей там обстановки, а во-вторых, я знал, что в том состоянии, в каком я находился, работать, как там требуют, я не смогу.

Началась разведка,  где работают мои начальники по проектной группе Горкомхоза. Выяснилось, что Рогозин Александр Михайлович работает начальником центральной котельной Магадана. Все эти сведения я получил, лежа в стационаре.  Посоветовавшись с друзьями, решил послать весточку Рогозину. Ответ пришел моментально.  Рогозин вызывал меня на работу и дал уже заявку в УРЧ.

Не долежав в стационаре дней пять, я отправился на работу в центральную котельную. Рогозин встретил меня радушно и  сразу поместил в маленькую комнатку, где стоял стол с чертежной доской, сказав:   «Делайте вид, что работаете, а сами отдыхайте.  Надо немного поправиться».  Принес мне еды и начал систематически меня подкармливать. Я страдал психическим голодом в результате систематического недоедания в течение последних лет. Мне  приносили трехлитровую банку каши, я ее съедал, живот распухал, а глаза хотели есть еще. Во сне снилась целая буханка хлеба как нечто дающее полное удовлетворение самых больших моих желаний, которые я мог исполнить, отрезав от нее, сколько хотел.  Но только во сне, а пока все было ограниченно и недостаточно.

Так я отдыхал около двух месяцев, после чего Рогозин дал мне работу – составление чертежей подземного хозяйства котельной.  Нe знаю,  нужна ли была эта работа действительно, возможно, она была придумана специально для меня.

Так как мне еды все же не  хватало, я взялся за старый приисковый  промысел – носил дрова по домам, и получал за это хлеб или другую еду.

К зиме я настолько оправился, что уже смог работать плотником при центральной котельной.  Ремонтировал помещения и делал деревянные части для  систем отопления.  Ходил с ящиком (инструментальным) по городу и производил ремонт в колодцах отопления.  Однажды зашел погреться в насосную (водопроводную), гле работал один знакомый заключенный. Там меня застал оперативник (по городу постоянно дежурил целый штат оперативников,  следивших за заключенными, т.к. в городе было больше  заключенных, чем вольных, и постоянно случались кражи и ограбления), он грубо меня  обругал и велел убираться. Когда я выходил, он стукнул меня по шее так, что я свалился с ног и целую неделю после этого не мог повернуть шею.

До работы плотником я сидел за письменным столом в кабинете Рогозина  и являлся его «научным»  секретарем. В стол я перетащил все свои вещи из лагеря, и основной мой дом был в центральной котельной. Здесь же нас с Рогозиным ограбили. Ночью через окно залезли и все выгрузили. У меня стащили пару нового обмундирования,  приобретенного мной в  запас.

Кто-то мне  позавидовал, и  Рогозину  предложили меня убрать из кабинета – так я стал плотником.

Зиму я провел в тепле и, в основном, сытым, работая у Рогозина.  Весной он уехал в  отпуск, и его заменил зав. лабораторией Ванд Зиновий Михайлович, неплохой человек, но не обладавший соответствующим весом и решительностью. Он не мог гарантировать мою безопасность с наступлением лета,  поэтому  с начала весны  1944-го года я стал искать более надежную гарантию от возможной отправки в тайгу.

Тимошкевич и Парамоныч, мои знакомые по лагерной амбулатории, работали теперь в  больнице для  заключенных.

В лагере у меня появились  новые  друзья. Я спал рядом с человеком лет шестидесяти, с большой окладистой бородой, бывшим работником газеты «Правда», когда-то эмигрировавшим в Англию, членом партии с 1914-го года, Адлером Марком Самойловичем. Большим идеалистом, но очень хорошим и культурным человеком.  О том, «за что и почему» у таких людей никто никогда не спрашивал: всем была ясна его эпопея без слов. Такие вопросы можно было задавать бытовикам и уголовникам.

Мы часто с ним беседовали о положении в Англии, и у него вырывалось: «Зачем я вернулся?» Его обвинили в шпионаже в пользу Англии, без всяких данных, на основании только того, что он с  1915 года по 1922 жил в Англии.

Марк Самойлович был светлой личностью, непосредственный, доверчивый и честный до щепетильности.  Эти его качества, в частности доверчивость, сослужили ему плохую службу. Позднее, будучи в транзитном лагере и работая там в бухгалтерии, он доверился одному нечистоплотному человеку, который, извратив его слова, на него донес.  Марка Самойловича арестовали и посадили в «дом Васкова  – так называлась   Магаданская тюрьма по имени ее основателя. Через несколько месяцев Адлера судили и дали еще пять лет.  Конечно, он не выжил. Придет время, когда этих убийц и извергов, уничтоживших цвет русской и советской интеллигенции, будут судить как преступников, врагов человечества и социализма.

Когда Марк Самойлович вернулся из тюрьмы в лагерь, он на меня закричал: «Не подходи, не подходи ко мне, а то они и тебя  зацепят".  Я его, конечно, успокоил, что так это не делается, но чувствовалось, что человек потерял всякую веру в  людей и  справедливость.  Скоро его куда-то увезли, и я потерял его из вида.

С другой стороны от меня  спал Гес – работник  лаборатории центральной котельной.  Это был молодой, способный инженер, но  очень беспомощный. В его честности и порядочности не было ни малейшего сомнения. Его взяли в 1937-м году из-за фамилии,  похожей на  немецкую,  наверно переданную семье по наследству  от какого-нибудь предка-немца.  Он тоже  обвинялся в подозрении в шпионаже. Его двоюродная сестра, как он говорил, известная переводчица английской литературы Волжина.

Вообще, за небольшим исключением, все заключенные по политическим статьям были интеллигентные, культурные люди, вполне   порядочные.  Предателей и доносчиков больше вербовали из среды пробравшихся в партию лжепартийцев,  ссылаясь на их партийный долг.  Ссылкой  на партийный долг они оправдывали свои доносы и предательство порядочных людей.  Правда, вряд ли кто из них вернулся  с Колымы, их жизнь была недолговечна, несмотря на получаемые ими льготы за доносы и предательство.

Больница находилась вне  лагеря по ту сторону трассы. Тимошкевич работал в больнице  хирургом, а Парамоныч -  завхозом. Он-то и предложил мне  работу  прораба больницы, где нужно было дооборудовать здания,  переданные больнице. Вариант был подходящий, т.к. из больницы людей в  тайгу не  брали.

Доктор Березовский,  заменивший в амбулатории Тимошкевича, взял у меня мазок мокроты, и в лаборатории обнаружили в ней палочки Коха. Был ли этот мазок мой или еще чей-нибудь, предание умалчивает, но в результате меня направили с диагнозом ТБЦ в больницу, где через день я стал жить в палате обслуживающего персонала вместе с Яном Карловичем и Парамонычем.  Парамонычем его звали все в  лагере, а на самом деле его отчество было Пантелеймонович.

К работе я приступил сейчас же. Рабочими были выздоравливающие.  Кое-кого нужного я мог задержать и после выздоровления.  Я с жаром принялся за любимую работу и за два месяца привел корпуса больницы в хорошее состояние, сделал внешнее благоустройство, тротуары и ажурные мостики через кюветы и канавы, которых там было достаточно, т.к. местность была болотной.

Главный врач Токмаков, заключенный, не пользовался хорошей  славой, делал мне  только небольшие  замечания, которые я сразу выполнял. Но при реконструкции барака под стационар и лабораторию его указания  не давали возможности сохранить прочность здания и нарушали монолитность конструкции.  Я ему это сказал, но он не обратил на мои слова внимания.  Через некоторое время, когда я изменил некоторые детали, позволившие выполнить намеченную Токмаковым планировку,  он вызвал меня к себе в кабинет и спросил: «Почему  не выполнил указания?» Я объяснил еще  paз, что так сделать нельзя  и что я делаю все возможное, чтобы технически грамотно выполнить его наметку. «Что Вы делаете с подчиненным, не выполняющим Ваши указания?» - спросил он. Я, немного обозлившись,  ответил: «Выгоняю его». –  «Вот я так и сделаю,  с завтрашнего дня  перебирайтесь в лагерь». Мне оставалось только сказать: «Слушаюсь» – и выйти. Назавтра меня списали в лагерь.

В  больнице я  проработал до августа месяца, и  за это время Рогозин вернулся из отпуска и,  как я узнал, работал заведующим механическими мастерскими Колымснаба, начальником которого работал Маклаков.

Получив предупреждение  от главного врача, я в тот же день отпросился у начальника конвоя в  город и явился к Рогозину.  Он очень обрадовался и тут же  написал запрос на вывод меня на работу в Колымснаб. Таким образом, через день я уже  работал учетчиком механических мастерских подсобных предприятий Колымснаба.  Опять потянулись спокойные дни работы.  Теперь питания у  меня  хватало. В мастерских работали бывшие   заключенные, и то один,  то другой приносили что-нибудь поесть.  А со стороны начальства я пользовался большой благосклонностью. Однажды, находясь в комнате секретаря Маклакова, я услышал фразу, брошенную Маклаковым в ответ на    претензии некоторых рядовых партийцев, что «у Рогозина учетчиком работает заключенный, в то время как у нас есть вольнонаемные, работающие на простых работах».   Ответ был такой:  «Этот  заключенный  заменит пять человек ваших вольнонаемных дураков».

Теперь я пользовался относительной свободой, имел пропуск по городу  и ходил на работу и с работы не в строю, а один. Иногда даже забегал в кино,  прячась от  оперативников.

Шея моя  зажила и зарубцевалась.  Психический голод кончился, но все же Рогозин устраивал мне протекцию то к одному, то к другому вольнонаемному,  отъезжающему на материк, для помощи при упаковке вещей. Все  эти господа приезжали на Колыму  за длинными рублями и  очень боялись, чтобы их нажитое имущество кто-либо не  присвоил, поэтому для упаковки им был нужен вполне надежный человек, который  не  навел бы на них жуликов. Таким,  по рекомендации  Рогозина, оказывался я. За работу я получал то большой кулек сухарей,  то немного денег.  Я не торговался и брал что дают.

К зиме Маклаков выхлопотал мне разрешение жить вне лагеря. Мою коморку, где я работал, выгороженную прямо в цехе в углу, размером 2 на 3 метра по моему  проекту, предполагалось делать на ночь моей спальней. И вот я за зоной,  опять могу вытянуться. Кругом ни души, работа кончилась, блаженство. Тем временем Рогозина перевели на какую-то специальную работу в другую организацию. Его преемником стал веселый, разбитной инженер, работавший раньше его помощником, но полный  забот о себе и абсолютно не заботящийся о кадрах, тем более  о заключенных.

Я снова  задумался  о своей  безопасности:  подходил осенне-зимний период этапов в тайгу. Тем более что на третий день в  связи с войной с японцами  были аннулированы все разрешения "контрикам" жить за зоной. Маклаков уехал в  отпуск, заступиться было некому. Теперь я оказался в полной власти лагерной администрации. Ничего придумать не смог, а меня уже вызвали на этап. Никого из друзей, власть имущих, поблизости нет. Дело плохое и беспросветное.

В отчаянном состоянии я прибыл на транзитку и был посажен в  этапный  барак. Сделана была попытка стащить мой чемодан, но я как опытный лагерник тотчас же ликвидировал эту попытку. Думы невеселые,  лежу  переживаю.  Вдруг входят в белых халатах и называют мою фамилию, отзываюсь, подходят, щупают пульс. «Ну да, конечно, наверное, воспаление легких» –  реплика одного. Кладут меня на носилки вместе с чемоданом и несут в санчасть. Там раздевают и кладут на койку. Приходит доктор и говорит: "Лежите  спокойно, Парамоныч скоро зайдет". Действительно, через некоторое  время появляется Парамоныч, он  теперь работает завхозом «транзитки», он говорит: «Лежи, пока спадет  этапная горячка, дня через три-четыре подумаем, что сделать».  Оказывается, не все еще  пропало.

Лежу, завели историю болезни,  осматривают, прописывают лекарства, все как положено  – больной!,  фактически совершенно здоров. Через четыре дня выписывают и направляют на работу в хозяйственную бригаду.  С Парамонычем такой разговор: «Нам нужен прораб, начальник поручил мне подобрать человека, – ты вполне подойдешь, но надо повременить, т.к. не ясна обстановка с постройкой городка-лагеря для военнопленных».

Договорились на том, что я пойду на прежнее место работы, а когда все выяснится, меня возьмут на этап фиктивно, а на «транзитке» меня изымут из этапа и  оставят работать.   На том и  порешили.  На следующий  день я послал записку на работу, чтобы прислали на меня  запрос.  Еще через день таковой прибыл, и я был препровожден на прежнее место в ГОРОЛП и вышел на работу в мастерские.  Пришла зима, а с ней и новый, 1945-й, год.

Глава одиннадцатая

ТРАНЗИТНО-ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ОЛП

В феврале меня взяли на этап.  Ощущение было сложное. Прошло много времени после  наших с Парамонычем переговоров. Мне никто не сказал, что этап фиктивный, а вдруг обо мне забыли и я поеду  по проторенной дороге в тайгу?

С тревогой в сердце я прибыл на «транзитку». И сразу новость: вместо этапного барака нас запирают в  «кандей». На всякий случай сдал мой чемодан коменданту  «кандея» и не ошибся. Ночью группа "уркачей" устроила  «шмон», они обыскивали всех этапников по очереди,  отбирали у  них все,  что им понравилось и что представляет какую- либо ценность.  Сопротивления они не  получали, т.к.  большинство из них было бытовиками и так называемыми «кулачками» – крестьянами, не  способными ни к каким коллективным действиям.  Из  политических я был один. Когда очередь дошла до меня, я только сказал «мимо» – и  они меня не тронули. Думаю, что тут сыграла роль не моя решительность (со мной одним они легко бы справились),  а то, что я сдал свой чемодан коменданту. Они рассчитывали, наверно, поживиться в дальнейшем всеми моими вещами, когда мы будем на пути в тайгу.

Прошла ночь,  прошел день.  Меня не вызывали.  Я решил, что самые худшие мои предположения сбываются. А когда я дошел до полного отчаяния, меня вызвали.

Парамоныч встретил меня  при выходе и, оставив вещи у коменданта  «кандея», повел меня сразу к начальнику  на прием. Он, оказывается, был целый день в отлучке и поэтому не смог меня сразу выручить из-под замка.

Начальник ТПОЛПа был молодой  лейтенант Никитин,  по внешности довольно приятный человек.  Он расспросил меня, за что, и почему, и кем я работал, и какое имею образование.  Затем он спросил,  «смогу ли я за оставшееся до весны время привести лагерь в годное для житья состояние?» Я попросил разрешения сначала осмотреть объект работы,  а потом дать обстоятельный ответ.  Начальник назначил срок утро следующего дня.

Парамоныч  отвел меня в землянку,  занимаемую теперешним руководителем строительной бригады и, представив меня ему, оставил там ночевать. Землянка была на два места, но очень теплая и, можно сказать, по тем местам благоустроенная.

Руководителем строительной бригады был польский еврей Глезер.  Он был взят при занятии нашими войсками Западной Украины, принадлежавшей раньше Польше, и как зажиточный житель был оттуда изъят с обвинением в антисоветской пропаганде.   Глезер был больше  хозяйственник и со строительством сталкивался только в своем хозяйстве, с организацией работ в широком масштабе  он вообще не был знаком и, конечно, не мог руководить восстановительными работами сильно разрушенного поселка-лагеря. Меня он встретил настороженно, как обыкновенно в лагере встречают  нового человека.

Рано утром мы с Глезером обошли все постройки, подлежащие ремонту и переоборудованию.  Запущенность была большая, некоторые крыши провалились, и стены завалились. В некоторых случаях требовался технический расчет конструкций. Здания были деревянные, и мне,  работавшему много на деревянном строительстве,  было легко ориентироваться и  сразу  составить план строительных работ. К начальнику я явился уже  с конкретными предложениями по ведению работ. Выслушав меня, начальник спросил: «К маю месяцу можете привести все в порядок? Людей можете брать любых и из любого контингента. С этапов, из изолятора, из обслуги, одним словом отовсюду, где найдете  нужным для стройки людей». Выбирать не  приходилось,  но будучи уже «битым» лагерником, я понимал, что специалисты любого профиля найдутся, а за свое руководство я не боялся убедился, что могу  неплохо командовать.

Начал с  подбора работников.  Обошел все карцеры и этапные камеры. Желающих было много: все понимали, что это лучше приисков.  Небольшой штат строителей был уже  скомплектован моим предшественником,  но, благодаря его   неосведомленности, были люди, назвавшие себя  строителями,  но на самом деле не имевшие к строительству никакого отношения.  Их пришлось учить,  а некоторых перевести в обслугу, взяв оттуда более способных.  К концу  недели удалось набрать человек двадцать. Разбил на бригады, дал задания и начал восстановление. Наладил пилораму,  создал мастерские:  столярную,  слесарную, жестяночную и кузнечную.  Подбирал людей тщательно  как по специальности, так и по моральным качествам, избегал «стукачей».  Мне помогали в подборе в дальнейшем мои основные кадры: полублатные-полубытовики, бригадир Вася Януткин, Николай и Степан. Это были воры,  но исключительно мне  преданные, и, конечно,  я их в обиду не давал. Много раз мне приходилось их выручать из карцера после неудачных рейсов за чужим добром. Эти мои помощники через полчаса после получения задания докладывали мне всю подноготную вновь принимаемого работника, и этому  докладу можно было вполне верить,  т.к.  связи у  них были в общеколымском масштабе,  да и наше  положение  на транзитно-пересылочном пункте давало возможность легко связаться с любым местом Колымы,  если там были  заключенные.  Это делалось через этапников, прибывающих и выбывающих из ТПОЛПа.

На транзитке почти всегда было до двух-трех тысяч заключенных, а потом доходило и до двенадцати.

Своей энергией я сразу  завоевал авторитет у начальника, но это не  понравилось старожилам-руководителям транзитки.

В лагере, внутри  зоны,  существовал институт «придурков». Назначался староста, ротные, нарядчики, учетчики – это было дворянство лагеря. Они назначались из проверенных уголовных вожаков или из бывших работников милиции и НКВД, все они, как правило,  были  «ссучившиеся»,  т.е. работали осведомителями.

Начались интриги.  «Прораб недостаточно расторопен. Он не умеет заставлять работать. Наверняка  строительство к сроку  не  закончит". Это все  говорилось начальнику в любом удобном случае.  Мои разведчики мне об этом доносили, и я ждал событий.  Вызвал начальник и предъявил претензии, что строят медленно. Предложил прикрепить для формирования работ на все участки работников обслуги, «придурков-дворян» – по-видимому, они  сами ему  это предложили.  Они хотели перехватить руководство и меня    дискредитировать.

Получилось то же, что и с Иваном Цыганом на «Утиной». Я с утра распределил их по участкам и дал каждому конкретное задание,  совершенно точное и письменное.  К вечеру  проверил исполнение, и, конечно,  ни  один из  лагерных «боссов»  задание полностью не выполнил. Я постарался, чтобы начальник был в курсе этих событий и за невыполнение кое-кому из  «придурков» влетело.

Через два дня все  они потихоньку сбежали под тем или иным предлогом. Я их не задерживал, но и начальнику тоже не доложил.  С тех пор у  нас  установились равноправные отношения, и  больше интриговать они не пробовали.

Конечно, мои отношения с подчиненными не были похожи на лагерные. Я не подгонял людей, не торчал над душой, а давал задание и требовал посильное его выполнение. Многие жулики,  не привыкшие  работать,  начали  с удовольствием заниматься строительством как интересным занятием.  Рецидивист домушник Скрипник, когда его прислали ко мне, заявил: "Начальничек, давай мне работу непыльную и нетяжелую, часа на два в день,  больше мне  работать вредно!"   У меня не  хватало гвоздей, я предложил Скрипнику ходить по лагерю и собирать и дергать гвозди. «Два килограмма мелких и четыре крупных –  и первая категория  обеспечена»– дал я ему задание.  Oн с радостью согласился, и до вечера я его не видел. Вечером он явился и принес килограм пять новых гвоздей. Оказывается,  он дал задание жуликам, ходившим на работу в город, принести ему  гвоздей, и это было точно выполнено. Меня это вполне устраивало,  т.к. гвозди я выдавал поштучно, а где можно было обойтись без гвоздей,  совсем не давал, конечно в ущерб скорости работы, но иного придумать ничего было нельзя.  Теперь Скрипник регулярно доставлял гвозди и от нечего делать начал ходить смотреть, куда их используют. Иногда он включался в работу и, т. к. его никто не  заставлял, с удовольствием кое-что делал. Я точно соблюдал договор и не  требовал от него, кроме  гвоздей,  никакой работы, давая ему первую категорию питания.  Т.к.  Скрипник не являлся регулярно на работу, его отсутствие для меня стало привычным, и я не обращал на это внимание. Случайно проходя мимо построенной колонны этапируемых, я вдруг увидел на правом фланге длинную фигуру Скрипника.  Зная распоряжение начальника,  не брать на этап ни одного человека со строительства, я пошел в УРЧ и снял Скрипника с этапа. Меня еще попросили ничего не говорить начальнику.  «Вышла ошибка», – сказал нарядчик.  Скрипник был несказанно  удивлен оборотом дела, т.к. с этапа вернуть в лагере очень трудно. На следующий день он вышел на работу и с тех пор  постоянно и с желанием работал,  с единственной особенностью – получал задание только на себя и работал в одиночестве.  Задание, какое  бы оно ни было, выполнял полностью, не уходя с работы, не закончив.

Наконец люди подобрались, друг к другу попритерлись, и работа пошла полным ходом.  Все чувствовали себя уверенно, уже не боялись этапов, которые раньше  грозили каждому. Выявлялись результаты работы, оформлялись раньше бесформенные  здания.  Появились посетители из командного состава УСВИТЛа.  Побывал генерал Титов – начальник УСВИТЛа, была Гридасова, начальник Маглага, и жена властелина Колымы генерала Никишова.  Наш  начальник сиял, мне он сказал, что Гридасова подаст на досрочное освобождение меня за хорошую работу, если все будет окончено в срок.

В  течение  ряда лет доставки на Колыму заключенных почти не  было. В этот год предполагалось принять в лагерь много военнопленных,  каторжан  и перебежчиков: ремонт помещений в срок был важным мероприятием, которым интересовался «Сам».  Строительные  работы по восстановлению помещений и благоустройству  лагеря были  закончены за неделю до  прибытия первого парохода. Я был именинником. Гридасова обещала освободить меня досрочно. Титов дал мне грамоту.  Начальник распорядился сшить мне вольный костюм и ботинки.  Нa мой авторитет  больше  не посягали,  лагерные  "дворяне" признали мой верх, и по всем вопросам лагерного благоустройства мое слово было решающим.  Теперь лагерь представлял из себя шесть зон, разделенных между собой проволочными заграждениями и постами охранников. Одна зона предназначалась для шести тысяч военнопленных,  другая – для двух тысяч заключенных женщин, третья  –для двух тысяч  «западников»,  четвертая,  пятая и  шестая – для каторжников.

На Колыму заключенные доставлялись на пароходе «Дальстрой»,  он же раньше  назывался  сначала  «Трансбалт»,  потом  «Николай  Ежов», «Индигирка»,  на которой приехал я, и  «Феликс Дзержинский».   На  «Дальстрое» обыкновенно доставлялось до двенадцати тысяч заключенных, на «Дзержинском» – до десяти, а на «Индигирке» – по четыре тысячи.  Корабли делали по четыре-пять рейсов в навигацию.  В мае ожидался приход «Дальстроя».

В строительном прорабстве транспортного пункта подобралось до сорока человек разных специальностей и различных по внутреннему  содержанию заключенных. Все они были спаяны желанием пережить это время и остаться живыми, прекрасно понимая, что в одиночку им этого не достигнуть.  Поэтому среди них не было ни стукачей, ни сексотов, это я могу утверждать, т.к.  дальнейшее  это подтвердило. О стукачах и сексотах мы с Парамонычем позаботились и, по мере сил и возможностей, переправили всех их в тайгу,  а силы и возможности у нас были.

Парамоныч имел очень большой авторитет у  начальника лагеря благодаря своей честности, умению хорошо вести хозяйство и бескомпромиссной прямотой во всех вопросах.  Он же  сыграл основную роль в установлении моего авторитета и в ограждении меня от интриг и подлости «придурков». Мы с ним были единодушны в решении спасать и выручать как можно больше порядочных и хороших людей, и  это мы делали, благо, как я говорил выше, могли брать любых заключенных из любых контингентов для работы на строительстве.  Так нами был изъят с этапа старик Бабий-Корень и взят мной на работу в стройцех. Однако после ухода этапа,    несмотря на наши уговоры, он пожелал вернуться на прежнюю работу в город, откуда его снова взяли на этап и, уже не завозя  на транзитку,  отправили в тайгу. Он умер в пути.

Другой случай  имел большое  значение в моей дальнейшей судьбе.  С этапа  по рекомендации Знуткина я взял молодого парня Сашу Забелина.  Знуткин рекомендовал его как плотника. На самом деле к плотничному делу он не имел никакого отношения,  но был очень старательным и способным работником.  Я его ценил за эти качества,  и поэтому, когда мне предложили его отправить в тайгу по указанию «органов», я категорически воспротивился этому, и Саша Забелин остался у меня в бригаде.

Между  УСВИТЛом,  хозяином лагерей, и органами надзора НКВД имелись постоянные трения,  т.к. органы в лице их представителей, уполномоченных по данному лагерю, постоянно вмешивались во внутреннюю жизнь лагеря, стараясь показать, что они имеют большее значение. Многие начальники лагерей, считая себя полноправными хозяевами лагеря, как юридически и было на самом деле, не терпели этого  вмешательства и официально и  неофициально подчеркивали свои права.

Таким был и наш начальник.  Он терпеть не мог уполномоченного НКВД.  За что в дальнейшем он и пострадал. Но в данный момент он был в фаворе у начальника маглага Гридасовой, и его не трогали.  Этим, я думаю, объясняется то, что, несмотря на повторные требования органов об отправке Забелина в тайгу, мой отказ дать согласие на его отправку, был поддержан начальником, и Забелин продолжал работать в стройцехе.

Начальник пошел еще дальше и  однажды, находясь в хорошем расположении духа, предупредил меня, конечно, с глазу на глаз,  с кем из заключенных лагеря мне не следует  откровенничать. Иными словами,  он указал мне, кто является «сексотом». Конечно,  это не  осталось тайной для моих друзей.

После  окончания  основных строительных работ костяк строителей ТПОЛПа не был расформирован. Во-первых, обслуживание ремонтных и строительных нужд такого большого населенного пункта как наш лагерь,  требовало постоянных кадров, и во-вторых, начальник предполагал к осени начать новое  строительство внутри лагеря. Предполагалось построить теплицу, проект которой было предложено выполнить мне,  хозяйственный двор со всеми мастерскими и вспомогательными строениями. Мной было предложено и начальником поддержано  переустройство всех лагерных бараков, клуба,  библиотеки и управления лагеря. Тем самым мы создали  перспективу  нашей жизни на ближайший год.

Шел 1945 год.   Конец войны был встречен буйной радостью и надеждами на амнистию и изменение нашего  положения.  Ночью на    девятое мая я проснулся от позывных Москвы, громко раздававшихся над  уснувшим городом.  Тотчас же, вскочив,  я помчался в управление лагеря,  где у меня работал дневальным "приятель" Иван Андреевич, бывший директор Московского ресторана «Савой», грамотный, знающий несколько языков, всесторонне развитой человек, с которым начальник не советовал мне откровенничать. Правда,  сам Иван Андреевич заверял меня клятвенно, что мне он никогда не причинит никакого зла.

В кабинете у начальника был приемник, которым мы с Иваном Андреевичем с большим риском для нас иногда ночью пользовались для получения последних известий из эфира.

Иван Андреевич тоже не спал, и мы первыми в лагере услышали об окончании войны.

Нa следующий день было всеобщее торжество,  на работу заключенных не повели, и в столовой  был изготовлен невиданный по своему  обилию с дополнением в виде булочек обед.
Прошел день, и все  потекло по прежнему  руслу. Мы кончали подготовку  лагеря к приему  новых «негров», уже выехавших на  "Дальстрое" из бухты  Находка. Всю строительную бригаду также распределили в  помощь основным работникам по приему новых этапов.  Таким образом, я попал в санпропускник, куда первым делом прибывали новенькие.

Прибыл «Дальстрой». Нас расставили по местам. Мы должны были указывать направление движения и давать разъяснения по вопросам сдачи своих вещей. Нам запретили вступать в посторонние разговоры с вновь прибывшими. Это нас удивило. Раньше таких приготовлений не было.

По прибытии первой   партии нам стало многое ясно. 

Вся партия состояла из западных украинцев, бывших поляков.   По-русски говорили плохо, почти непонятно.C собой у них было много багажа: чемоданы, корзины и даже  мелкая мебель. Они ехали куда-то на поселение.  Приговоры им объявили уже на Колыме,  но они неясно представляли, что их ожидает.  Когда мы им сказали, что вещи надо сдавать,  они спросили: «А как мы их получим после бани?» Мы молчали, делая вид, что не понимаем. Ведь все их вещи после  пропуска партии наполовину расхищались на месте, в бане,  а остальные поступали в кладовки Магадана и раздавались сотрудникам.  Вещи,  главным образом одежда, были высокого качества, и охотно присваивались нашими крохоборами. «Западники», как их называли,  ехали с женами и взрослыми детьми. Женщины находились отдельно в женских партиях. Большинство из них были зажиточными и объясняли свои злоключения тем, что они  лучше жили при немцах, чем при советах, что они и не скрывали.  Но они даже не догадывались, что им было предназначено.

В бане им выдали лагерное обмундирование, и они были направлены в транзитку – в самую большую зону.

Следующая партия были женщины, и нас заменили женщинами из женского лагеря.

Прием этапа продолжался дня четыре.  Последние партии были «каторжане». Была мужская партия человек восемьсот, и женская, человек триста. На прием этих партий заключенных не  посылали.  Прием и оформление вели только вольнонаемные.

В  лагере каторжников одели в серые куртки и штаны, на головы выдали колпаки тоже серого цвета. На спине, на шапке и на ноге выше колен был пришит номер. Каторжники по примеру немецких лагерей и царской каторги назывались только номером. По фамилиям их знал только УРЧ.

За время нахождения  этого этапа на пересылке мне пришлось по роду службы побывать во всех зонах и урывками поговорить даже с каторжанами. То в одном, то в другом бараке происходят какие-нибудь поломки: то нары под непосильным грузом обвалятся,  то поломаются двери, то сломается станина умывальника, то стола, – и всякий раз пути вели ко мне. Я посылал своих людей ремонтировать поломки. Ходил с ними и я сам.

В каторжных бараках состав был совсем молодежный, почти юношеский. Большинство было студенты, учителя, врачи и люди других интеллигентных пpoфессий.  Почти все были или поляки, или украинцы. Много было участников Варшавского восстания против гитлеровцев. Обвиняли нас, что русские нарочно не пришли на помощь, хотя и были недалеко, что мы имели расчет, чтобы гитлеровцы уничтожили побольше  свободолюбивой польской интеллигенции. Были бендеровцы, воевавшие сначала против немцев,  а потом выступившие против русских за самостийную Украину.  В женской  зоне были сплошь молоденькие девушки, такой же состав, как и у мужчин: студентки, учительницы, врачи и другие. Были совсем маленькие девчонки.  Их было бесконечно жалко. Они в первую же зиму почти все погибли на рудниках, куда начали посылать только каторжников.

Через  неделю весь этап рассортировали и отправили в тайгу: кого в лагеря на прииски, кого на рудники, а кое-кто остался в Магадане: врачи и инженеры. В карцере на транзитке остались три каторжницы из Западной Украины, на момент отправки они были больны, и их оставили, поместив для надежности в карцер. Это были девушки по двадцать-двадцать четыре года, участвовавшие, как говорили, в вооруженном сопротивлении нашим войскам.

У меня не хватало рабочих на подсобных работах, и я попросил выслать на работу этих девушек. Мою просьбу начальник конвоя удовлетворил и под мою ответственность дал мне их на работу внутри лагеря. Девчонки были очень хорошие, изголодавшиеся и забитые.  Они безропотно выполняли любую работу.  Они были несказанно удивлены и благодарны мне за мое человеческое  к ним отношение.  Я их кормил досыта,  т.к., стоило только сказать поварам, что это еда для каторжанок, они   сами старались дать еды как можно больше. Все их жалели. Когда их увозили в  тайгу, они чуть было меня не подвели.  Я стоял невдалеке от машины, которая должна была их увезти, и когда машина тронулась, они закричали:   «Юрий  Николаевич,  за все спасибо».  Хорошо,  что никто не обратил внимания на этот крик, а может быть, нарочно его не  заметили, а то я мог бы иметь большие неприятности.  За какую-либо связь с каторжниками очень строго карали, вплоть до отдачи под суд.

Следующий пароход привез наших солдат, попавших в плен. Их называли  «фрицами» и сильно над ними издевались. Мне пришлось с ними работать,  пока их не отправили. Их сагитировали ехать домой и из американской зоны с музыкой и песнями целый состав повезли к нашей  границе. На границе их состав оцепили конвоем, в окнах сделали решетки и привезли прямо в  Находку.  Здесь погрузили их на пароход, и вот они на Колыме. Были среди них и власовцы, целый оркестр, который путешествовал по всей Германии и давал концерты.  Здесь на Колыме оркестр целиком был оставлен в Магадане для выступлений в городском театре. Остальных отправили в тайгу, и многие там погибли. А через полгода пришел приказ считать их ссыльнопоселенцами, сроком на пять-семь лет. Их освободили, и они в дальнейшем жили свободно,  но прикрепленными к определенному району.

Прибыли участники Финской и Западно-украинской войны. Их посадили за неправильную трактовку этих войн. Они говорили, что первый выстрел в Финской компании был сделан с нашей стороны, другие – что в войне с поляками мы перешли границу без объявления войны и, подавляя сопротивление польских воинских частей, продвинулись до оговоренной с  немцами заранее границы. В некоторых местах наши войска  зашли дальше, чем было обусловлено, и,  не вступая в боевые действия с немцами, по приказу  отошли за обусловленную границу.

Наше  отступление в начале войны прибывшие военные объясняли бестолковщиной,  господствовавшей в наших частях благодаря почти поголовной  смене высшего и среднего состава, репрессированного в период ежовщины. Вновь назначенный комсостав больше умел выслуживаться, чем руководить военными действиями, обладал безынициативностьо и бездумным выполнением указаний сверху. Несмотря на предупреждения разведчиков и пограничников,  никаких приготовлений к приведению военных подразделений в боевую готовность не производилось.  Удар был внезапный для большинства военных. Героизм некоторых разбивался о несогласованность действий военачальников.  Дальнейшие  победы шли  главным образом за счет безжалостного использования людей на операциях, выполняемых  с колоссальными потерями,  благо людей в СССР достаточно. Оперативные отделы контрразведки свирепствовали, нельзя было высказать хоть малейшего неудовольствия по простейшему поводу.  Нельзя было похвалить или объективно оценить мощь и оперативность противника. Многие попали на Колыму  за случайно брошенную фразу  о качестве танков немцев.

Следующие пароходы привозили тот же контингент с преобладанием военных, как заключенных, так и вольнонаемных, оштрафованных за тот или иной проступок. Последние работали главным образом в системе  лагерей.  К нам на транзитку был назначен из штрафников врач лагерной  амбулатории. Хороший парень, понимающий существо вещей. Мне приходилось бывать у  него на квартире (он жил рядом с лагерем) и вести с ним разговоры на различные темы.  Он многое рассказал о войне и условиях, в которых они ее вели.  Он чем-то был coбой недоволен и поэтому много пил.

Взрыв Хиросимы прошел у  нас почти незаметно. Его последствия ясно не представлялись, и все были довольны окончанием войны с Японией.   Осенью прибыло тысяч десять японцев военнопленных.  Они прибыли воинскими подразделениями с офицерами во главе.  Офицеры были все самураи,  особая каста.  Им пока сохранили самурайские шашки, и они ходили по лагерю, бряцая саблями. В дальнейшем их всех расформировали, уравняли в чинах и послали работать в тайгу. Все японцы до отправки в тайгу находились в нашем лагере в самой большой зоне. Мои люди также обслуживали их зону требующимися ремонтами.

Пришла зима. Транзитка опустела. Бывали только редкие этапы. Наши строители принялись за намеченные работы. Была построена, по моему  проекту, теплица, еще начали выращивать овощи для лагерной столовой.  Реконструирован клуб и библиотека. Реконструирована столовая.  Управление лагерей, помещающееся в простом бараке, было внешне так оформлено, что получило название «маленький маглаг». Я его оформил под тип старого помещичьего дома с колоннадой по фасаду. Маглаг был оформлен в том же стиле, но только значительно фундаментальнее и в большем масштабе. Одновременно произвели перепланировку внутри управления лагеря. Кроме этого были расширены и реконструированы мастерские стройцеха. Приступили к реконструкции жилых бараков.  Начали с барака бригады артистов.

TПOЛП находился в черте города. Больше мужских лагерей в черте города не было, все лагеря были вынесены за его черту.  В связи с этим в ТПОЛПе сосредоточились особые бригады, обслуживающие город так же как артистическая, и обслуживающая управления  лагерей.

Из заключенных артистов, выступающих в городском клубе –доме культуры, в нашем лагере жили Вадим Козин, Штраух, Алексеев и другие,  всего двадцать пять человек. По указанию Гридасовой им был выделен отдельный барак, который и был в первую очередь реконструирован.  Должен сказать, что шефство Гридасовой очень дорого обходилось артистам, т.к. за малейшую провинность Гридасова карала их ссылкой на общие работы за пределы Магадана. Правда, им предоставлялся срок исправиться и вернуться обратно. Но это было связано с большими унижениями.

Приближалась дата окончания моего срока.  О досрочном освобождении что-то замолчали. Ходили слухи, что наши статьи вообще  не  освобождают, с начала до конца войны,  а когда она кончилась «до особого распоряжения».
Действительно, освободили только статью 58-10. Я начал волноваться и обратился к начальнику, напомнив ему его обещание  ходатайствовать о моем досрочном освобождении. Начальник пошел на прием к начальнику Маглага Гридасовой, взяв меня с собой.  В кабинет вошел один,  оставив меня в приемной. Какие там были разговоры,  я так и не узнал, но начальник меня убеждал, что все в порядке  и что Гридасова обещала обо мне не  забыть.

К концу года Гридасова уехала в  отпуск, а отпуск работающим на Колыме дается один раз в три года сроком на шесть месяцев.  За это время НКВД исполнило свои угрозы и подобрало ключи к нашему  начальнику.  В декабре он был арестован и  посажен в «дом Васькова».  Нас начали таскать по допросам, выпытывая,  какие  злоупотребления допускались у нас в лагере. Вот тут и сказалась моя предусмотрительность по изъятию из стройцеха всех стукачей.  Стройцех выдержал испытание, в нем не нашлось ни одного провокатора.

Другая ситуация была в пищевом цехе,  где работали только «друзья народа» – бытовики и уголовники. При первом же допросе они «раскололись» и, чтобы спасти себя начали топить других. Так попал как кур в ощип,  Парамоныч,  т.к. он  был завхозом лагеря и, конечно, на него тоже взвалили вину.

Конечно,  начальник, будучи неограниченным хозяином лагеря и всех находившихся в нем, допускал (и это вошло в норму поведения начальников  лагерей) вольное  обращение с имуществом и продуктами, принадлежащими лагерю.

На этом и поймали недруги нашего начальника. В другом случае,  при отсутствии контриков,  на это, конечно, не обратили бы внимания. Условия не благоприятствовали Никитину: Гридасова в  отпуске – заступиться некому.  Дело оформили, и его осудили задолго до приезда Гридасовой.  Попал в  этот переплет и Парамоныч: ему инкриминировали халатное отношение к своим обязанностям.  И начальник, и Парамоныч получили по пять лет.

Был назначен новый начальник лагеря, бывший начальник, лейтенант Марченко.  Мое  положение в лагере не изменилось. Марченко был хорошего мнения обо мне и хотел продолжать реконструкцию помещений,  начатую его предшественником. Тем более из передряги стройцex во главе со мной вышел чистым, хотя, откровенно надо сказать,  начальник и у  нас кое-чем пользовался в  личных целях.

Наступил 1946  год. В январе  21-го исполнилось восемь лет с той ночи, когда меня привезли на Лубянку. Документы на мое освобождение не поступали. Я упросил начальника УРЧ Татьяну Федоровну сделать запрос в УСВИТЖ.  Там ей сказали что-то невразумительное, что – она даже  не поняла, ясно было только то, что меня не освобождают.

Прошел месяц, два,  три,  четыре. Я на прежнем положении.

16-го мая,  за две  недели до приезда из  отпуска Гридасовой меня вызвали в УРЧ, и Татьяна Федоровна объявила мне, что бумаги на мое освобождение прибыли.

Я пришел на работу и объявил об освобождении. Все  работники по очереди меня обнимали, а Михаил Барчуков, проведший на Колыме уже  более десяти лет,  при сроке  пять, и до сего времени не  освобожденный,  оставленный   «до особого распоряжения», обнимая меня, желал всего наилучшего и надеялся, что скоро и до  него дойдет  очередь.

Среди ребят я не увидел Николая, плотника, неоднократно вызволяемого мной из карцера,  куда  он попадал из-за любви лазать по чужим баракам.  Я спростил, где он. Я нашел его в конце барака,  лежащего на койке в расстроенных чувствах. Он встал, махнул рукой и сказал:  «Юрий Николаевич, желаю Вам всего хорошего,  а нам, наверно тут пропадать.  Без Вас нас всех разгонят, и мне наверняка в тайгу».

В 1947-м году  я его встретил в городе Елнешме, он облапил меня, как медведь (я даже испугался, не узнав сначала его), и рассказал, что после моего отъезда через месяц всех их отправили на семидесятый километр, на стеклозавод.

Когда я оформлял свои документа, то зашел к уполномоченному НКВД и спросил, как оформить документы для выезда на «материк». Мне  ответили:   «Поработаете  здесь годика три, потом и поговорим».
На улице я встретил Маклакова И.Н., он меня поздравил с освобождением и предложил работать у него начальником подсобным строительным хозяйством: теперешний начальник едет в отпуск.  Я пообещал к нему прийти,  когда все оформление будет закончено.

Мне выдали справку  об освобождении,  причем в ней указали:   «Ранее   судим».   Так  я  превратился в  рецидивиста.

В лагере мне выдали обмундирование первого срока. Это было выполнено по особому указанию начальника лагеря.  По моей  просьбе  начальник разрешил мне пока жить в лагере. Там у меня была отдельная комната,  правда совместно со старостой  лагеря.

Мне было сорок с половиной лет. 

Надо было осваиваться с новым положением и начинать новую, полувольную, жизнь. И тут снова случилось непредвиденное.

Конец второй части.

– Какой твой любимый город? 

– МАГАДАН. 

– Какая твоя любимая песня? 

– Прощай любимый город.

 Из магаданских поговорок.

ЧАСТЬ     ТРЕТЬЯ

Прощай,   Колыма

1946-й год

 Хоть не привычно без конвоя,

 

Но так ли, сяк ли – пассажир.


                      А.  Твардовский 

«За далью даль»

А дорога с того света

Далека еще была.


А.Твардовский

«Теркин на том свете»

Глава первая

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Сaшa Забелин как-то незаметно исчез с моего горизонта. Он ушел из лагеря на работу  в город.  В день моего освобождения, когда я вернулся со справкой, устанавливающей, что я отбыл полностью срок заключения, в своей кабинке я застал Сашу, он меня дождался.  Первые слова были поздравление с освобождением, но затем он сказал: «Юрий Николаевич, я знаю, что доставил вам много неприятностей,  когда меня хотели отправить в тайгу, но Вы меня отстояли, я Ваш вечный должник, т.к. считаю, что благодаря этому я  остался в живых.  Теперь я могу Вам за хорошее отплатить, давайте Ваши документы, я попытаюсь отправить Вас домой,  на «материк». Я ему сказал, что раньше трех лет меня обещали не выпустить с Колымы.  «Я это положение знаю, но все же постараюсь отправить Вас к семье» –  сказал он.

На следующий день он повел меня на комиссию по отправке инвалидов, окончивших срок, на «материк». Меня осмотрели доктора, Саша мне  сопутствовал, ведя с ними разговоры, но по всей видимости, он уже имел с ними договоренность.

Выяснилось, что Саша работал ранее в органах и за какой-то проступок получил срок ИТЛ.  Я его снял с этапа в тайгу, куда хотели его загнать недруги.  Мне удалось ликвидировать их попытки снова отправить его в тaйгy, а за это время руководство сменилось, и его друзья пришли к власти.  Конечно,  сразу изменилось и его положение. Его назначили,  хотя он и оставался заключенным, начальником пересылки инвалидов на «материк». И вот он не забыл меня, считая должником себя. 

Я договорился с начальником лагеря, что, пока не устроюсь с работой и жильем, буду жить в лагере в своей кабине.

Начал сдачу дел по стройконторе. Подвернулся инженер – строитель среди бывших военнопленных, Кукушкин, и я его рекомендовал на замену. В город теперь выходил беспрепятственно, меня знал весь конвой и все  оперативники.

Однажды в городе я встретил Маклакова, он повторил свое предложение и спросил, когда я смогу выйти на работу. Я сказал, что сейчас  занят сдачей дел и после сдачи к нему зайду. Я побоялся сказать ему правду  об оформлении меня на выезд, во-первых, потому что не было известно, как обстоит дело, и, во-вторых, боялся, что он вольно или невольно может разрушить всю Сашину  подготовку.

12-го мая Саша принес мне все документы на выезд: справку, пропуск и билет на пароход,  одновременно он оформил меня бухгалтером при бригаде сопровождения этапа инвалидов, вывозимых на «материк».

16-го должен был отправиться пароход «Дзержинский». Меня познакомили с начальником бригады сопровождения, и мы с ним договорились о порядке работы по приемке продуктов питания для сопровождаемых на весь путь до бухты «Находка», куда следовал пароход.

На пароход продукты выдавались в лагере, и, погрузив их на машину, я, захватив и свои вещи, поехал на причал.

В лагере меня очень тепло провожали товарищи.

Последние дни я не выходил из лагеря, боясь лишних встреч и разговоров. В лагере я тоже хранил в секрете свой отъезд, боясь "стукачей" и осведомителей, которые не замедлили бы известить об этом заинтересованных лиц.

Я сидел в своей кабине и делал вид, что привожу в порядок дела стройцеха, что не соответствовало действительному положению,  т.к.  дела у меня были всегда в порядке.

В лагере узнали о моем отъезде, только когда я сел в автомашину. 

К ночи мы прибыли в порт бухты «Нагаево». Пароход уже стоял у причала, и мы начали погрузку продуктов. При входе в порт у меня проверили документы и пропуск. Никаких недоразумений не произошло, хотя я очень боялся, находясь в непривычной для меня обстановке.

Спустился в трюм и начал приемку продуктов. Под склад и помещение для выдачи продуктов питания отвели часть трюма, выгородив дощатой перегородкой  небольшую комнату, метров тридцать. В одной половине мы сложили мешки с крупой и сахаром, в другой – консервы, хлеб и селедку. Тут же поставили небольшой сток в виде прилавка. По положению мы  должны были выдавать продукты едущим инвалидам на два дня сразу. Это касалось хлеба, консервов и сахара, крупу же и рыбу выдавать повару для готовки обеда.

Во время приемки в трюм спустился приехавший в порт заместитель Гридасовой, исполняющий обязанности начальника Маглага на время ее отпуска.  Увидев меня, он поздоровался и сказал:  «Ну как, Соколов, уже устроился на работу? Кем же ты здесь работаешь в порту?»    Я ответил, что в порту не работаю, а работаю на пароходе и отъезжаю с ним на «материк».

«Как так? Кто разрешил? Ну-ка, покажи документы!" Я похолодел, но делать было нечего, и пришлось достать документы. Он начал их рассматривать. Вместе с начальником Маглага в трюм спустились еще несколько человек из его свиты, и в том числе теперешний начальник TПОЛПа лейтенант Марченко.  Увидев, что я  «горю», Марченко решил меня выручить. Он подошел к полковнику и начал его уговаривать, вспоминая, какую я выполнил работу по восстановлению помещений, и говоря, что у меня на «материке» семья,  дети и что я их давно не видел. Его ходатайство увенчалось успехом, и полковник милостиво сказал: «Ну, ладно, пусть едет! А удивительно, я же  пропуск ему подписал!»

Они ушли, а я еще долго стоял как окаменевший;  пароход уходил на следующий день в четыре часа дня, а за это время многое может случиться: может передумать полковник, может кто-нибудь сообщить об этом Маклакову, и тот захочет меня вернуть, и надо сказать только слово – и все погибло. Я провел скверную ночь, о сне не могло быть и речи.  Под утро я забился за мешки, устроив там себе постель, и пролежал там до отхода парохода без еды,  прислушиваясь к каждому шагу, приближающемуся к моей норе.

Все были заняты своими делами, и на мое странное  поведение никто не обратил   внимания. Наконец легкое покачивание парохода и шум винтов указали на то, что путешествие началось и мы поплыли.  Я пролежал еще до вечера.

                                                             Воротился с того света,
Прибыл вновь на белый свет. 

А.Твардовский

«Теркин на том свете»

Глава вторая

Магадан – Бухта Находка
Наконец, по всем признакам, мы вышли в открытое море. Я решил подняться на палубу.  Первый, кого я встретил на палубе, был уполномоченный НКВД, который сказал мне, что раньше трех лет мне нечего рассчитывать попасть на «материк». 

Встреча была столь неожиданна дли нас обоих, что несколь​ко мгновений мы молча смотрели друг на друга. Наконец, уполномоченный выдавил:  «Вы зачем здесь?»   Вопрос был не совсем ясный и логичный,  но соответствовал наступившей растерянности. «Я еду домой», – сказал я. «Как так? Ну, ладно, я тоже еду в отпуск», – закончил уполномоченный наш  разговор.  Я опять сильно перетрусил, думал, что он потребует моего возвращения обратно на Колыму.  Хорошо, что так обошлось, но все же всю дорогу я старался не попадаться ему на глаза.

Так начался мой путь с того света.

Море еще было покрыто льдинами, и пароход шел по пробитому ледоколами каналу.  Говорили, что на одной из льдин видели медведя, но мне не пришлось испытать этого удовольствия. Я часов  шесть посвящал работе на складе по раздаче и учету продуктов. Остальное время бродил по палубе и по пароходу. Спал я на складе на мешках в моем первоначальном убежище, качки особой не было, и я чувствовал себя хорошо.

На пароходе оказался едущий в отпуск мой бывший начальник по центральной котельной Ванд Зиновий Михайлович. Он ехал с женой и маленькой дочкой. Его жена также знала меня: я носил ей иногда дрова еще в те времена, когда страдал психическим голодом, а  она меня подкармливала. Ванды очень обрадовались, встретив меня, т.к. они, как и все договорники, обзавелись на Колыме кое-какими вещами и деньжонками и очень боялись бандитов. Они направлялись в Харьков, и им предстояло долго ехать из бухты  Находка, куда мы плыли, железной дорогой в товарной теплушке. Они просили меня ехать с ними и обещали обеспечить местом и питанием на все время пути. Я, конечно, не возражал,  т.к. мне было нечего терять, кроме цепей в переносном и буквальном смысле.

Пока они помещались на верхней палубе в отгороженных досками небольших каютах в носовой части парохода.

Питался я на  общих основаниях с едущими инвалидами, имея кроме того дополнительный паек, предложенный мне бригадиром, наверное по ходатайству Саши.

Никаких особых происшествий за время пути по волнам Охотского моря не произошло, и на седьмой день мы прибыли в бухту Находка. Нас выгрузили, причем на выходе у  нас очень тщательно проверяли документы.

И вот наконец мы на берегу  «материка».

Всех инвалидов направили в так называемый «вольный лагерь».  Зная по собственному опыту характер этих вольных лагерей, я очень был доволен, попав с Вандами в вольнонаемный пересыльный поселок.  Туда пускали только вольнонаемных договорников, но Зиновий Михайлович договорился, и меня пустили. Правда, несколько рьяных «белых» возражали против нахождения с ними в одном помещении «негра»,  но большинство не возражало, и им пришлось замолчать. В этом поселке мы прожили дней пять, пока готовился  к отправке состав  специальных теплушек Дальстроя.    Поселок был расположен в роще, в глубине долины, выходящей cвоим основанием к бухте, вблизи протекала небольшая речка.  Погода стояла хорошая. Мы жарились на солнце и полоскались в речке.

В течение этих дней я оформил документы для дальнейшего следования по железной дороге. Выбрал город, куда я должен ехать.  Город, как правило, назначали, но если сказать, что там есть родственники, можно было рассчитывать, что пошлют туда, куда просишься. Думали, что в этом случае будет меньше возни с устройством на месте. Областные и столичные города исключались, часть районных также  находились под запретом. Я изучил карту,  с тем чтобы поехать через Москву. С таким расчетом я выбрал город Белгород, номер прошел: мне дали пропуск и железнодорожный билет до Белгорода.

Дали на дорогу продуктов: две  буханки хлеба, два килограмма кетовой икры и полкило сахара.  При прощании с бригадиром на пароходе мне, в виде  премии, выдали два килограмма селедок и килограмм сахара. Селедки дали мне возможность питаться всю дорогу: я их обменивал на продукты на остановках. Икру я привез целиком в Москву.

В начале июня на  железнодорожную ветку,  подходившую прямо к поселку, был подан наш железнодорожный состав, состоящий из тридцати пяти товарных,  оборудованных, как теплушки, вагонов, началась погрузка.  Ванду и еще трем семьям дальстроевцев был предложен один вагон целиком. В этот же вагон погрузился и я. Вагон имел в торцах двухъярусные нары и посередине  очко для уборной, кроме того, в середине стояла маленькая печка  (железная ). Середину вагона  загрузили тюками багажа, и тем самым загородили уборную,  повесили занавеску –  и кабинет готов. Я поместился на верхних нарах в углу. Внизу  устроилась семья Зиновия Михайловича, а по соседству со мной – с дочкой и домработницей работник редакции центральной колымской газеты (женщина), член партии. Всю дорогу она вела скрытую,  a иной раз и открытую кампанию против «негра», взятого в компанию «правоверных».  Другие члены нашего вагона ее не  поддерживали, и она оказалась в меньшинстве. Ее дочка трех лет, наоборот, имела большое влечение к «негру» и,  как только мамаша зазевается,  переползала ко мне, после чего начинался крик, а я только улыбался, чем приводил мамашу  еще в большее бешенство, но она ничего не могла сделать: правила Колымы перестали действовать.


И от вокзала до вокзала

Я снова в грудь ее вбирал:
И тьму  тайги, и плес Байкала, 

И степь, и дымчатый Урал.

И к Волге-матушке  с востока

Я приближался в должный срок...
Твардовский 
«За далью даль».
Глава третья

Бухта  Находка  – Россия

Наш состав двинулся в путь на следующий день к вечеру. Ходили слухи о нападении на поезда банд уголовников, поэтому на ночь мои соседи забаррикадировали дверь. В нашем вагоне было пять мужчин, что, по моим соображениям, было вполне достаточно для самообороны. Я к слухам и мероприятиям по обороне  относился довольно безразлично и особо не тревожился, не в пример моим спутникам.

Днем дверь вагона находилась в полуоткрытом состоянии, мы любовались открывающимися видами тайги. Поезд часто останавливался и подолгу стоял. Пути были забиты такими же  внеплановыми поездами.  Люди ехали и в ту и другую сторону. Встречные пассажирские поезда были забиты до отказа, ехали на крышах и буферах.

До Иркутска систематически проверяли документы, многих ссаживали и задерживали до выяснения.  Документы моих спутников, по-видимому, имели определенный вес и не внушали никаких подозрений, потому что за все время ни один из контролеров не пытался даже осмотреть вагон; мои документы также просматривались вскользь, и я благополучно продолжал путь. Ехал я как в отдельном купе, за что очень благодарен Зиновию Михайловичу. 

Бандиты на нас не напали, и мы в целости прибыли в Новосибирск. Здесь нaм устроили баню. Потребовали, чтобы все прошли санпропускник, иначе поезд дальше не пойдет. Пришлось сходить в пропускник и представить об этом справку.

В Свердловске выяснилось, что наш поезд через Москву не пойдет, он пойдет прямо на Харьков. Я побежал искать попутный поезд. На одной из веток стоял поезд однотипный с нашим и готовился к отходу. Железнодорожный работник сказал, что он идет в Москву. Я слетал за своими вещами и, тепло простившись со своими спутниками, погрузился в уже двигавшийся поезд. Вагон, в который я вскочил, был оборудован так же, как и тот, в котором я приехал. Такие же нары в торцах. Я забрался на нары и стал знакомиться с попутчиками, их было не много –  два демобилизованных летчика, едущих в Нижний Новгород,   пять тоже  демобилизованных  солдат разных родов оружия ( они должны были сходить по пути на различных станциях), трое освободившихся, по-видимому уголовников, и двое мужиков,  едущих из города  домой. Я сразу  примкнул к землякам-летчикам и расположился рядом с ними. Мы решили ехать до Котельнича и там пересесть на пассажирский поезд на Нижний Новгород. До Котельнича мы доехали очень быстро, вернее, не  заметили, как доехали. По пути высаживали солдат, и это занимало много времени, т.к. их ссаживали на ходу поближе к родным местам, а это было связано с дополнительными манипуляциями, в которых принимал участие весь вагон.

В Котельниче мы увидели колоссальную очередь за билетами на Нижний.  Люди не могли уехать по несколько суток. Я заскучал. Но мои земляки-летчики забрали мой билет и в воинской кассе вместе со своими закомпостировали. Несмотря на это, нам пришлось с боем проникнуть в вагон, и мы поехали.

Часа два мы ехали без приключений,  но вот  проходящий по вагону  солдат вдруг бросился ко мне и с возгласом:  «Cоколов, здорово!» –  схватил мою руку и начал ее трясти. В нем я узнал одного из наших  колымских охранников, стороживших нас в ТПОЛПе. Охранник просил, чтобы я сошел с ним вместе на следующей станции и поехал погостить в его деревне: «Мать и отец будут очень рады гостю,  бывшему вместе с сыном на Колыме», говорил он.  С большим трудом удалось от него отделаться.

Вечером прибыли в Нижний Новгород. Сдал вещи в камеру хранения. Поехал в город. Повидал Танюшу, родных и друзей. Пробыл два дня и двинулся на Москву.

В Москве на вокзале меня  встретила жена с Николашкой и Юриком.  На следующий день разнес письма колымчан московским родным.

Повидал некоторых сослуживцев и выяснил, где можно устроиться работать.  Сослуживцы встретили радушно, особенно наш бывший секретарь парторганизации Антонова Ирина Васильевна, и, позондировав почву,  порекомендовали ехать в Санковский район на Макеихо-Зыбинское строительство.

Получив рекомендательное направление, я выехал на новое место работы, не зная еще, в каком общественном положении я теперь нахожусь.

Конец третьей части
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